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Игорь ЛАПИНСКИЙ

БЕЛЫЙ
БУКЕЛЬ

Ленинская сага

Жажда свободы вырастает из системы упадка.

Эта жажда находит своё выражение в абсолютно новых идеях: в большевизме и национал-социализме. Обе идеи сходны в абсолютной вере, что свобода достигается при разрушении целого мира. 

 Большевизм и национал-социализм нашли своё выражение в двух людях – в Ленине и Гитлере.
Пауль Йозеф Геббельс

[image: image1.jpg]



Ленин – жил.

Ленин – жив.

Ленин будет жить!

Владимир Маяковский
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Брод
Жили-были Беняма, Скόпа и Ава. А ещё жил Яша Приказчик, прописанный по улице Ленина, в народе именуемой «Брод». Беняма же и Скопа жили в ассирийской слободке той, которая – за улицей Первомайской. Их младший брат Ава находился в те времена в местности, обозначенной цифровым кодом, в начале которого стояла таинственная буква «ЧА».

Беняма освободился совсем недавно и редко выходил на Брод. Отвык он от многочисленности лиц и женщин в мини-юбках с кривыми послевоенными ногами. Те ноги его, уже видать, и не волновали. Беняме давно перевалило за пятьдесят, он был пахан и вор в законе.

Иное дело мы, пятнадцатилетние шестидесятники-романтики. Стопившись на углу улицы Ленина (Брод) и улицы Козицкого возле гостиницы «Савой», широко открытыми очами взирали мы жадно на ноги эти часами.

– Ну, шо? – раздавался, как бы над головой, сиплый голос Скопы, который часто стоял среди нас.

– Слабая нога, – свежевырезанным басом произносил Миша Грубер.

– А вот это – сильная нога, – через паузу констатировал Толя Махобей.

– Так стойте здесь и дрочите, а я – пошёл,– резюмировал солидный и низкорослый Скопа.


– Сам дрочи, Скопыдло-падло, – тихо, чтобы тот не услышал, сплёвывал сквозь зубы Толя некрасивые слова, перемешанные с табаком албанской сигареты без фильтра «Бутринти».


Мы же, повернув головы, напряжённо следили за удаляющимся греком-ассирийцем, который шел, конечно же, навстречу Яше Приказчику, вынырнувшему из неторопливого шествия вечерней толпы города Винная Ницца. Приказчик следовал в сопровождении двух штымпόв, погоняла которых кто уже сейчас припомнит?.. Штымпы подобострастно поздоровались со Скопой, ощерив золотые, серебряные и костяные зубы.

А слабые и сильные ноги всё прибывали и прибывали. Часть из них сворачивала на тихую улочку Козицкого, другая же часть равнодушно семенила дальше мимо блатной четвёрки, своим присутствием растлевающей души и сердца юной поросли города Винная Ницца.

– Говорят, что откусил-таки, – после долгого молчания, выплёвывания и перевыплёвывания  очередной сигареты, возвестил Миша Грубер.

– Кто, Беняма? – без энтузиазма откликнулся Махобей.

– Мамы не видать, он! – возбуждённо возник шестёрка, погоняло которого было Вацек.


– Ты шо, видел?


– Я не видел. Мне мусор рассказывал, – заикаясь, произнёс шестёрка.


– Так ты шо, с мусорами по-корешам?

–Я не корешую, мне рассказывали… – окончательно заплёлся Вацек.


– Да не слушайте вы этого звонаря, – вмешался в перекрёстный допрос Муха, – звонит, сука, сам не знает, чего хочет. Канай отсюда, мудень!

Однако мудень не сканал. Его внимание, как и внимание всех присутствующих, привлечено было начинающимся среди блатных инцидентом. Что-то не поделили между собой штымпы, один другого отвёл в сторону и размахивал у него перед глазами вилкой из двух растопыренных пальцев. О, эти пальцы! Они с трудом разгибались, а ногти их чернели в трауре.

Приказчик и Скопа отошли в сторону. Напрягая серьёзное внимание долга смотрели они на штымпов, наперёд зная, что чуканины не будет. Кто станет светиться в центре города в погожий  ясный вечер?

Иное дело мы, романтики и книгочеи, давным-давно истрепавшие своих корсаров, луи буссенаров, фениморов киплингов и валдабасаров. Здесь, на Броде, предстояли пред нами могущественные сюзерены, властители дум и воплотители чаяний юных комсомольцев шестидесятых! А рядом с ними их вассалы начинали дуэль во имя стандартного соблюдения блатной чести и воровского достоинства.

– Гандона кусок! – воскликнул один из штымпов, – я шо говорил: свиное? Я говорил – пожёванное как у свиньи, малофья твоя петушиная!


– Шо ты мне тюльку гонишь, козёл, шо ты мне тюльку гонишь! Ты сказал, и все слышали, то, шо ты сказал. Ты сказал, шо оно было свиное и пожёванное для понту. И если я сейчас позову сюда Моню Герцена и Эмму Кронциркуль, то тебе сразу плохо станет, ты это понимаешь?

– Какую Эмму? Где была та Эмма, чувак? Ты бы ещё её маму из дурдома позвал. Вместе с Моней слюнявым, кстати. Ты хочешь быть козырным перед Скопыдлой, так ты бы так и сказал. Я отваливаю, какого хера мне тут стоять и тебе доказывать!

– Яша, ты слышишь, шо он говорит? Он говорит, шо он не говорил то, шо я тебе сказал!

– Пусть базарит, шо хочет, – равнодушно ответил Приказчик. Беняме это по цимбалам. А надо, так шпана, – здесь он кивнул в нашу сторону, –  тёрку ему устроит и закочумает
 петух гнилой до конца срока земного.

– Яша, послушай, да как ты мог подумать, шо я на Беняму мог шо то говорить? – защищался второй штымп.

– Канай отсюда, мудень, – отвернулся сюзерен от вассала, родившего сплетню.


Но и этот мудень не сканал. Не сканал он потому, что на Броде появился сам БЕНЯМА, широким штормовым шагом приближаясь к гостинице «Савой». То, что вопреки моде, он по-прежнему носил брюки клёш, никого не удивляло. Убивала всех и восхищала белая фуражка на его голове. И не потому, что была она белой. Такого же цвета головные уборы красовались на кумполах у нас, у всех. Но они были в горошек, размытого серого цвета, а бенямина фуражка – в еле заметную коричневато-зелёную ёлочку, что придавало ей ни с чем не сравнимое благородство и степенное величие.
 
– Белый букель! Белый букель! – восхищённо зашептала шпана, то есть – мы. И, как в объятия к отцу родному, бросились мы к пахану, вору в законе, блатному и, как нам казалось, вольному человеку, столь резко отличавшемуся от наших родителей, скрюченных в своих вонючих конторах параличом партийной дисциплины.
Ухо

Великий немецкий композитор, лицо фламандской национальности Людвиг ван Бетховен любил гулять по лугам и рощам венских предместий. Ходил он везде и без разбору, прорываясь сквозь репейник и кусты шиповника, одежда его, естественно, была изорвана, а всклокоченная шевелюра полна плодов и репейника и шиповника. Не обращая внимания на сии неудобства, он громким и сиплым голосом выл темы своих симфоний, из-за глухоты своей полагая, что просто их насвистывает. В таком виде вязали его австрийские мусора (потому шо без документов!), и в участке, куда его приводили, пиздился он с этими мусорами во всю мать по-недоразумению. Гордый был, шоб вы знали. В глухонемой своей тетради написал как-то: «Какое дело мне до вас, черти, если со мной Бог говорит!?». Он родился королём музыкантов, потому что время его было такое. А, вот, занеси судьба семя отца его в начало ХХ века, да ещё в небольшой украинский город Винная Ницца, Бетховен непременно родился бы Бенямой. Потому что очень уж похож был этот Бетховен на нашего короля. Приземист, широкоплеч, с короткими и толстыми пальцами на руках. Правда, Беняма не отпускал себе такие длинные композиторские и многочисленные патлы на голове, как его двойник из девятнадцатого века. Стригся под полубокс, как все.

Он остановился подле нас и едва заметным кивком, через головы щеривших зубы штымпов, подозвал к себе брата и шурина – Скопу и Приказчика. Штымпы не поняли и подошли первыми, но он смотрел сквозь них, как сквозь мираж коммунизма на закате советской власти.

– Ну, так шо? – спросил его Приказчик.


Беняма ухмылялся.

– Ты им показывал, гандонам штопаным?

Беняма ухмылялся.


– А может, ты его выкинул?

– Го-го-го! – заржал Беняма и вытащил квадратную мясистую руку из кармана широких штанин.

Эту руку он поднял так высоко, как поднимал её некогда, отгоняя наглую ворону, приснившуюся с бодуна кому-то соколом и, наступая кирзовой сапогой на жирного и синего от чернозёма дождевого червя, цыган Данко. В руке у цыгана трепетало тогда сердце буревестника, выпотрошённое женой его Земфирой для пищеварения. И уж, свободы не видать, это сердце, уподобясь жрецам ацтеков, Данко сожрал тогда при всём народе с хрустом и бешеным аппетитом. Увидев такое, все прочие буревестники забздели, и не стали подымать массовую революцию трудящихся масс. Закончилось дело, как всем известно, банальным дворцовым переворотом.

Однако то, что находилось в руке виннониццевского короля, не было сердцем  последних своих романтических судорог. Что-то мёртвое, недвижимое и бесславное находилось там. И лишь тогда, когда Беняма опустил руку и разжал мясистую ладонь, склонённые головы шпаны вздохнули с облегчением. Да, это было человеческое ухо.

– А ты говорил, падло, шо оно свиное!


– Я говорил, шо оно пожёванное как у свиньи из холодца, мудак ты хуев!


– Тихо…– тихим голосом прервал Беняма начинающуюся дискуссию, – уже все знают, ШО было, а я хочу рассказать, КАК оно было.

И мы пошли на хазу к Эмме Кронциркуль.

Хаза

Двор на улице Козицкого № 17 открыт был для обозрения абсолютно со всех сторон. Точнее – это был небольшой сквер, в глубине которого стояло два строения. Первое из них представляло собой кирпичный дом, глядящий на окружающее пространство большими квадратными окнами. Второе, наоборот, обращено было к народу глинобитной глухой стеной, и войти в него можно было только лишь с соседнего переулка по узенькому проходу между двумя высокими дощатыми заборами. В начале этого прохода находилась глухая калитка с аккуратно закрывающимся окошечком. Точь в точь, как в очаровательном мультике про Красную Шапочку.

– Дёрни за верёвочку, дитя моё, – говорила там бабушка внучке, а внучка сиплым голосом отвечала:

– Открывай, сссука-падло! Трубы горят!


И тогда Эмма Кронциркуль открывала окошечко. Не глядя на страждущего, протягивала она руку и, в зависимости от того, сколько булеров
 было во встречной руке, откуда-то, из-под земли доставала она и выдавала соответствующее количество питья.

Не вынимая рук из карманов и, почти не сбавляя ходу, Беняма поддел калитку ногой, обутой в жёлтую остроносую шкару, она открылась, и мы пошли по проходу гуськом, чётко соблюдая не писаную субординацию.

– Избушка, избушка, стань к лесу передом, а ко мне – раком, – воркующим голосом скомандовал Беняма, обращаясь к двери глинобитного сарая. Избушка молчала.

– Да распроебись оно напополам! – нервно заорал Скопа, с разбега ударив стопою в оббитую железом дверь.

– Кто там? – высоким сопрано, тянущим на колоратуру, спросили изнутри.

– Волки пришли, выть будут, берлять
 будут, пердолить
, старая, тебя будут, – чистым тенором в ответ пошутил Приказчик.


Унижённая и оскорблённая, никогда не слышавшая ласкового слова, не знавшая человеческой благодарности, Эмма Кронциркуль, лязгая чудовищным многокилограммовым запором, отперла дверь, и мы вошли.


В легендарном глинобитном сарае пахло керосином, рыбой, уксусом, сероводородом, горелой резиной и гусиными шкварками. Под стенами, впритык к друг к другу, стояли огромные бутыли с колбами, вделанными в пробки этих бутылей. На горлышки колб надеты были резиновые шланги, из которых доносилось тихое шипение. Это шипел карбид, который Эмма добавляла в брожение вин и наливок для крепости, иногда подбрасывая туда кусочки горелой резины. В дальнем углу сарая светилась настольная лампа и, возле неё, за огромным ореховым столом, в кресле с резными грифонами сидел, горбясь, как академик Китайгородский, человек в зелёных очках и фуфайке с обрезанными рукавами. Этот человек, погоняло которого было Ёцым Поцым
, перелистывал очень толстую самодельную книгу, составленную из двойных тетрадочных листов в клетку. Листы были сшиты чёрными нитками и, каким-то образом вклеены в роскошный сафьяновый, с золотым тиснением, альбом московского суворовского училища. Муха, которому посчастливилось листать сей манускрипт, говорил, что писано там было тушью, фигурно выведенными (на манер древнеславянских) буквами. И что чаще всего там повторялись слова: Небо, Звёзды, Вечность и Бесконечность, и всё это с больших букв, и всё это очень торжественно.

– Привет, капитанша! Сколько людей траванула сегодня, а? – галантно обратился к Эмме Беняма.


– Никого. Ты первый будешь, – мрачно ответила та.

– Включи свет, маманя, ни хера не видно, – выразился Скопа, наступая на какие-то коробки и консервные банки с мяукающими котами, оттуда едящими.

Свет включил Муха и, когда ослепление от огромнейшей голой лампы, вделанной в потолок прошло, мы, наконец-то смогли рассмотреть легендарное помещение во всех его подробностях. Оно оказалось довольно высоким и просторным. Помимо бутылей и Ёцыма Поцыма с его ореховым столом, в сарае находилось множество всякой другой мебели. Нескончаемые стулья и кресла, начиная с плетённых, тростниковых и, кончая викторианскими, с вырезанными на высоких спинках гербами неведомых баронов, с сиденьями, оббитыми шкурой побитой молью рыси. Далее – матерящийся комод, в котором одна из верхних дверец сама по себе открывалась, издавая тревожный возглас: «бля!..». И, наконец, бильярдный стол с отбитыми бортами. Одна из его половин была обтянута клеёнкой неописуемого цвета с бесконечными круговыми узорами от самой разной посуды, которая всегда намертво к этой клеёнке прилипала. Глядя на вторую половину стола, опытные игроки угадывали сукно с зашитыми мелкой стёжкой шрамами от режущих и колющих предметов.

Но всё это меркло в сравнении с экспозицией отечественной и всякой иной живописи, занимающей почти всё пространство покоцаных пулями стен. Каждый из экспонатов оснащён был, как положено, картонной биркой с наименованием, выведенным аккуратным церковно-славянским почерком Ёцыма Поцыма. Детальное описание данной экспозиции заслуживает диссертационного исследования, мы же ограничимся отдельными экспонатами.

«Иван-царевич верхом на сером волке» работы художника Васнецова. Оригинал и копия. Оригинал, как и положено, выполнен был маслом, копия – Белоцерковским заводом картонных изделий. Причём, смотрелась она значительно лучше оригинала, потому что, в своё время, пьяный Махобей химическим карандашом вложил в уста царевича народную мудрость: «Не те женщины бляди, которых ебут спереди и сзади, а те – бляди сущие, деньги берущие, ебать не дающие!».

Далее – «Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне». Работа неизвестного художника первой половины ХХ века. Модерн.


Своеобразие данной работы состояло в том, что в раме она не нуждалась. Просто, кто-то взял фигурную палитру и написал на ней сочными мазками очаровательный пейзаж: чету скучающих берёз, две-три копёшки сена и сиротливый крестьянский тын, разгоняющийся вдаль по всем законам ладно скроенной прямой перспективы. Однако далеко тот тын не шёл. Заканчивался он огромным деревянным сортиром, нависающим над зрителем – наоборот, по всем законам обратной перспективы. Короче говоря – модерн. Двери сортира были гостеприимно распахнуты, а в таинственной его глубине зияло очко. Это был композиционный центр картины. Находкой живописца, надо полагать было то, что под данное очко, прорезанное в палитре для вставления пальца, он подложил дагерротип с головой великого графа, пронзительным и гневным оком взирающего на матерящегося Скопу и на нас, шпанюков, торопливо расставляющих антикварные стулья и кресла вокруг бильярдного стола б/у.

Но эти, небольшого формата работы (как и впрочем, множество других) меркли перед центральным полотном экспозиции. Это была картина народного художника СССР, лауреата Ленинской, Сталинской и всех государственных премий товарища Скубликова – «Ленин в Разливе». В отличие от той, где Ильич, сгорбившись, как Ёцым Поцым, пишет свои знаменитые «Апрельские тезисы», на картине товарища Скубликова Ленин косил! Художник осмелился снять с него пиджак и повесить его на сосёнку. В лихо сдвинутом на затылок букеле Ильич замахивался косой так, что непонятно было, успеет ли он остановить её во время, чтобы не врезалась она в тот пень, на котором он сидел в предыдущей картине. Однако обстоятельство это мало заботило художника. Главное его старание состояло в том, чтобы как можно выразительнее прописать воротник рубахи и галстук великого вождя и победителя трудящихся масс. Идеально накрахмаленная и выглаженная в шалаше рубаха ослепительно сверкала под сумеречным северным небом, а малиновый узел галстука цветом своим напоминал свежезасохшую кровь. Ёцым Поцым, обожающий образ великого вождя и победителя трудящихся масс, особенно трогательными, огромными, и какими-то даже детскими буквами подписал под картиной: «Раззудись плечо, размахнись, рука!».

Но плечо зудело не только у Ильича. Совершенно без всякого предисловия один из штымпов, которые так и не сели в кресла, вмандячил другому в ебало. Тот, сделав несколько мелких шажков назад всё по тем же котам и мяукающим банкам, остановился, покачиваясь и балансируя на месте. По воле провидения не было у него в руках косы. Зато было майлό
, которое быстрый и резкий Скопа тут же вывернул назад вместе с рукой, отозвавшейся нежным хрустом костей и громким болезненным криком майловладельца. Синхронно со Скопой Приказчик засандалил второго штымпа по шее. Тот обмяк и, после короткого шмона, деловитый Яша вынул у него из пиджака волыну, а затем, торжественным жестом положил её на стол перед Бенямой. То же самое Скопа сделал с майлом.

– И попадают все звёзды с Неба на Землю, и будут оне гореть Вечность, ибо оне – Бесконечность, – возвестил со своего места Ёцым Поцым.


– Вот что, фраера приблатнённые, – почти в унисон с Ёцымом Поцымом, спокойным голосом обратился Беняма к штымпам, не глядя на орудия их труда, – я не знаю, кто вы такие и зачем вы здесь. Я не знаю, кто ваша дядя и тётя и зачем вам жить. Я только знаю такое, шо если кто пришёл на хазу и делает большой кипиш, то ему надо сделать большую разницу. И шобы я вам не сделал эту большую разницу сейчас, вам надо быстро бегать. Мыть надо немедленно, я вам повторяю – и отсюда, и – оттуда, и с города обше…

– И, - Навеки, – закончил его мысль Ёцым Поцым.

– Так просто не будет, – зловеще произнёс Приказчик. – Вязать надо.

– Кого? – заинтересованно спросил Скопа, – того, кто бил?


– Нет, того, кого били.

– За то, что он понтяру гнал?

– За майло. И обше – за всё.


Во мгновение ока связали, призывающего свободу, маму и Беняму дёргающегося штымпá.

– Шо дальше, – спросил запыхавшийся Миша Грубер.


– Как, шо, – удивился Приказчик. Тёрку
 надо делать.

– Так где ж её делать, сука-падло? Светло ж на улице, Яша, ты подумай! – воскликнул Грубер.


– Таки да, светло, – согласился Приказчик, – тогда наденьте ему на голову мешок и пусть сидит до ночи.


– А этого почему никто не вяжет? – кивнул в сторону второго штымпа Беняма.

– Этот вроде бы не понтил, – со злобной неуверенностью процедил Скопа.

– Кто понтил!? Шо понтил, шо не понтил!? Какого хера я должен слушать всю эту хуйню!? – вспылил Беняма, – он на хазе поднял кипиш, козлы вы одинокие! Шо, мало?

Напрасно второй штымп прятался за яшину спину. Связали и его. И одели ему на голову мешок из рогожи, пропахшей селёдкой, тюлькой, козлом и непременными гусиными шкварками. И усадили его на пол рядом со супротивником его, задев, в результате короткой схватки жалобно тренькнувший музыкальный инструмент на стене, принадлежащий тоже к экспонатам галереи. Шейка этого инструмента была перевязана алой лентой с бантом, а на прикреплённой к нему табличке Ёцым Поцым старательно вывел: «Мандолина Святослава Рихтера». Это было, конечно же, издевательство и большое самомнение выводильщика. На мандолине Рихтер, наверняка, никогда не играл, зато играл на ней сам Ёцым Поцым. Каждый вторник и каждую пятницу, надев белую рубашку и малиновый галстук в горошек, ходил он в Дом учителя, якобы в кружок мандолинистов, а на самом деле – играть в шахматы. А всё потому, что уставший за день, замотанный по многочисленным халтурам руководитель кружка бесконечно кричал: «С фонаря – на коду!». Он хуже выдумать не мог. Тот фонарь, равно как улица, канал и аптека снились бывшему ленинградцу Ёцыму Поцыму буквально через день. Убегая от безысходности жизни, шёл он в соседствующую с репетиционной комнату, где поджидал его Сева Повзонэр, чтобы сразиться с ним в игру императоров, королей, маркизов, виконтов, гроссмейстеров, сэров, мэров и пэров, и, в конце-то концов, и хоть на малое время почувствовать себя человеком.

– Вперёд, золотая рота! – орал Ёцым Поцым, шагая: а два – а четыре.

– Убери прибор, – меланхолично отвечал Повзонэр, ступая пешкой на бе пять.


– Вперёд, золотая рота!

– Убери прибор.


– Вперёд, золотая рота!


–Убери прибор, – произнёс Беняма, брезгливо отодвигая в сторону Приказчика майло и волыну. – Так шо? – спросил он, обращаясь уже к Эмме Кронциркуль, – тяни, капитанша ликёры, рассказывать буду! А эту поебень спрячь, – наставительно продолжал он, заметив, что Эмма нагнулась за шипящей бутылью, – и, вообще, запомни: свой цианистый калий заготовляй для фраеров, а не для людей авторитетных.

– Ты сказал – ликёры…– пожала горбатыми плечами Эмма.


– Я так сказал для красоты. А – обше! Ты когда-нибудь видела, шоб я пил шо-нибудь кроме белых напитков?


Эмма поставила на клеёнку бидон самогона и веером разбросала небьющуюся питьевую посуду. Наступил МОМЕНТ ИСТИНЫ.

Увы! Не берусь передать дословно рассказ Бенямы, изобилующий ненормативными лексизмами, трóпами и метонимиями, доступными лишь специалистам, посвящённым в таинства воровских деяний. Однако, томимый жаждой правды (которая есть матка), я попытаюсь, лишь в общем виде, изложить повествование нашего пахана языком последовательных эвфемизмов, доступным и крылатым как песня. И да поможет мне в этом Ёцым Поцым!
Газ СИ ЭЙЧ

Целую неделю по городу бродили слухи, обрастая деталями, вариациями и восклицаниями ужаса. Люди хотели знать правду но, для того, чтобы до неё дознаться, придумывали самые невероятные и безумные истории, обнажая потаённые страсти помрачённого запретами общественной нравственности народного рассудка.
История первая. Бандит Беняма поймал в лесу трёхлетнюю девочку, раздел её на морозе (хотя на улице давно стоял май) изнасиловал, разрезал на мелкие кусочки и спустил в унитаз (никто не задумывался, откуда в лесу ватерклозет). Но для того, чтобы шантажировать родителей ребёнка, оставил себе на память его ухо, которое показывает всем любопытствующим и хвастается этим. И куда это милиция смотрит, когда в руках изувера такая явная улика собственного преступления?!
История вторая. Бандит Беняма поймал в лесу солдата (почему-то болгарского военнослужащего), раздел его на морозе, изнасиловал, а труп сжёг. Оставил себе на память его ухо и требует от болгарского правительства за это ухо большой выкуп.
История третья. Бандит Беняма поймал в лесу свинью, сочетался с нею путём скотоложства, в порыве страсти отгрыз у неё ухо и теперь всем его показывает, выхваляясь, какой он темпераментный мужчина.
История четвёртая. Бандит Беняма вырыл на кладбище гроб с телом девяносточетырёхлетней Двойры Кишментухес и, совершая развратные действия, прелюбодействовал с ней прямо в гробу на морозе до тех пор, пока в порыве страсти не отгрыз ей ухо.
История пятая. Бандит Беняма нашёл где-то кусок пластмассы, похожей на человеческое ухо, и теперь всюду ходит, показывает его и доказывает всем, что это ухо американского шпиона, спустившегося в лесу на баллоне, наполненным газом СИ ЭЙЧ. Этого шпиона Беняма поймал, раздел его и изнасиловал на морозе, а затем сдал в МГБ, где его, Беняму, за этот подвиг представили на медаль.

Дальнейшие вариации на темы пяти вышеизложенных позиций представляли собой комбинации из фантазий воспалённого общественного воображения. Так, например, говорилось, что Беняма вместе с американским шпионом (который именно для этой цели летел из Соединённых Штатов на баллоне, надутом газом СИ ЭЙЧ),  вырыли на кладбище гроб с телом престарелой Двойры Кышментухес и прелюбодействовали с ней прямо в гробу на морозе до тех пор, пока Беняма не возревновал, и, на почве ревности не убил американского шпиона газом из его же баллона.

– А как же ухо? – мрачно спросил Миша Грубер, но на этот вопрос никто не собирался ему отвечать, потому что в дальнейшем всех нас ждало потрясение.


Из казённой банки центрального гастронома Беняма подцепил вилкой огромный солёный помидор, прочавкал им и, неторопливо продолжал гордую сагу блатного, строго соблюдающего те законы, которые социалистическая конституция вместить не могла.
Сучье дело


Собрал как-то начальник УГРО экстренное совещание, и, нервно постукивая пальцами по лакированной поверхности стола, обратился к присутствующим со следующей речью:

– Так вот что, товарищи оперуполномоченные… Как вы знаете, где-то уже, пожалуй, год с половиной нашу область терроризирует залётная банда из Херсона. То они тормознут, понимаешь, главного бухгалтера совхоза имени Карла Люксембурга и Розы Либкнехт, когда тот с выручкой, понимаешь, разденут его на морозе и поиздеваются. То они нападут на какого-нибудь чехословацкого туриста с целью ограбления, понимаешь. То ли, понимаешь, обнаглеют настолько, что гоняются за првмскртрм райкома партии. По просёлочным дорогам и перелескам гоняются, понимаешь. И ведь, подумать только, попробуй их задержать! Невозможно, потому что всё время передвигаются. Как будто обше на месте не стоят, понимаешь. И уже точно знаем, каких марок у них машины, сколько их и, даже кто они, поимённо – тоже знаем. Задержать всё равно невозможно! Потому, что всё время передвигаются, понимаешь. И вот приходится нам поэтому, товарищи, прибегнуть к вынужденной помощи, задействовав их конкурентов и недругов из уголовного мира. Надо, понимаешь, чтобы одна язва пожрала другую. А что делать? В жизни оперслужбы всякое бывает. А поэтому создадим условия для кратковременного разгула бандитизма и сведения счетов путём поножовщины, активизируя это дело случайностью. Для этого нам нужен особенно авторитетный вор в законе, отбывающий наказание. А то, ещё не хватало – чтобы за ним тоже гоняться, понимаешь! У кого какие будут предложения?
Рассуждали недолго. Единогласно остановились на кандидатуре Бенямы. Не откладывая дело в долгий ящик, начальник отправился на зону. Не будем утомлять любезного читателя описанием подобострастия, с которым встретил его Говноед (такое погоняло носил комендант зоны). Отметим лишь, что Беняма вошёл в начальственный кабинет не горбясь, постоял чуть-чуть, оценил ситуацию и сел на стул возле начальственного стола без предложения садится.
– Шо надо, начальник? – небрежно спросил он. Затем, не спросясь, схватил со стола две сигареты (одну – в зубы, вторую – за ухо).
– Тебе сколько осталось сидеть-то? – вроде не зная, задал риторический вопрос Говноед.
– А я не помню, – нагло ответил Беняма, но уже не Говноеду в лицо, а в спину полковнику в штатском, делавшему вид, будто нечто интересное происходит за окном на пустынном тюремном дворе.
– Так, так…, – вздохнул, листая бенямино дело, Говноед, – тянуть тебе, дорогой ты мой, ещё семь лет и три месяца. Это очень много. Состаришься, значит, здесь и помрёшь. Хоронить будем без почёта.
– Помру я не так быстро, как тебе бы хотелось, начальник, – медленно и зловеще протянул Беняма. – Скорее…– тут он задумался и решил дальше не продолжать.
– Договаривай, договаривай. Что – скорее? – ласково улыбнулся Говноед.

– А вы знаете, что ваш брат Ава под следствием? – резко повернувшись, спросил полковник, рассчитывая на внезапность.
Беняме эта внезапность была по цимбалам. Ледяным, змеиным, не хуже полковничьего взглядом, измерил он мусора с головы до ног. Затянулся и толчками выгнал дым сквозь спрессованные зубы.
– Это его личное дело, – смакуя безразличие, спокойно произнёс он. 
– Двенадцать лет крытки ему отмерят, как пить дать! – ударил по столу ладонью, а не кулаком полковник (здесь – нюанс, понимать надо…).
– Так шо вы хотите сказать, начальник? Шо эта крытка ему в первый раз?

– Не нравится крытка, на каменоломню устроим, – по-прежнему ласковым голосом встрял Говноед.

Беняма искренне рассмеялся:

– Блатной и каменоломня? Ты шо, начальник. Ты хоть никому это не рассказывай.

– Ну, ладно, – схватив стул и, садясь почти рядом с Бенямой, «сдался» полковник, – вы понимаете…, – доверительным тоном произнёс он, – вы понимаете… верней – должны понять вот что… – Здесь он вопрошающе посмотрел на Говноеда. Тот немедленно слинял.
– Вот что, – положив руку на инстинктивно сжавшийся кулак Бенямы, мялся далее мусор. – Бывают в нашей жизни очень редкие случаи, когда страдают самые разные интересы, понимаешь. К примеру – ваш и наш.
Дотронувшись до Бенямы, полковник специально нарушил один из самых основных законов воровского мира, согласно которому блатной не имел права вступать в контакт (в особенности физический) с мусором любого ранга. Буде такой контакт зафиксирован, вора ждало опущение, или даже смерть. Полковник переборщил. Беняма молча и с омерзением смотрел на руку мусора взглядом голого человека, которому в бане положил на его руку, руку свою опущенный. Тяжко вздохнув, мусор руку убрал и, даже на вершок отодвинулся.
– К тому же, - продолжал полковник, я, внимательно ознакомившись с вашим делом, пришёл к выводу, что, по отношению к вам, понимаешь, было допущено множество, как бы это выразиться… неточностей. Такое впечатление складывается, как будто вы многое брали на себя, понимаешь, чтобы покрыть подельников. Случай, не так уж часто встречающийся в уголовной…, то есть, я хотел сказать - в вашей практике.
– Короче, начальник, – не выдержал Беняма, – говори, шо ты хочешь?

– Для начала, я расскажу – что я могу. Я могу, например, скостить тебе срок до нуля, понимаешь, за примерное поведение, понимаешь, а братец твой отделается тремя-четырьмя годами, и – всё.
– За шо такие награды, начальник? Может у тебя фантазия – подписать нас на сучье дело?
– Нет, нет, ну зачем же ты так? Я ваши законы хоть и не люблю и не уважаю, но понимаю. Стукотни и без вас хватит, можешь в этом не сомневаться. Кстати, я слышал – ты хочешь завязать?
– Это я для понту так говорю. Другое дело, шо я по частным людям больше не копенгаген, так это таки да – точно.
– Так ведь за воровство государственного имущества больше дают, понимаешь.
– А я не считаю, шо за шо дают. И если мене записано на зоне откинуться, то кто мне это запретит?
– Ну что ж, Беняма, – вздохнув в последний раз, поднялся с табуретки во весь свой серокостюмный рост полковник, – думал я, что ты – хомо сапиенс, понимаешь, человек разумный, дело тебе хотел предложить, понимаешь. А теперь вижу – не получится.
– А шо ты так волнуешься, начальник? То, шо я человек разумный, про то тебе вся зона скажет. А то, шо у меня разум таки другой, чем у тебя, так про то тебе расскажут вурки.
На этом аудиенция закончилась, и пошёл Беняма в камеру тянуть свой срок от звонка до звонка и, между планом и чефиром, по-прежнему фактически руководить зоной, предаваясь на досуге невесёлым мыслям пожилого, уставшего от жизни человека.
Здесь нужно кое-что пояснить. По неписаным положениям воровского мира (а они – всегда неписаные) ни одна из существующих малин
 не работала по месту своей прописки. Работалось, как это заведено было ещё со времён Дзержинского, всегда на гастролях. Схема гастролей была столь проста, что её позже, с лёгкой руки друга железного Феликса товарища Луначарского, переняли все советские гастрольные организации. Так, например, если Житомирский музыкально-драматический театр ехал в Чернигов, и там демонстрировал весь свой репертуар, то в это же время, аналогично, Черниговский театр ехал в Житомир. Малины гастролировали по тому же принципу, с тем только различием, что «Кремлёвские куранты», к примеру, в их исполнении никто не видел.
«Эх, эх, – думалось Беняме. – Херсонские хазарят в окрестностях нашего шалмана
, а я вот здесь лежу… И Ава тоже отдыхает. А малохольный Приказчик не может организовать гастроли в Херсон. Скопа тоже не может, потому что он ничего не может. А этот Приказчик приблатнённый? Да его бы, сюда, на нары, падло! Так, ведь, нет. Никогда он сюда не попадёт. Хитрый, падло… Устроится фраером и будет мантулить на папу как серая скучная вошь. Да, ладно. Лишь бы нашей Натане с ним вместе был люкс. Сеструха, ведь… Эх, ты, жизнь, жизнь-железка! Скучна она, тоска неприглядная, а там, за жизнью – что-то, наверняка, ещё скучнее…».
Беняма был лицом греко-ассирийской национальности, где семья – это НЕЧТО, во многом непонятное безродным славянам национальности советской, для которой единокровные братья и сёстры зачастую были НИЧТО. Беняма любил свою сестру.
Колокол

Иоганн Вольфганг Гете, пребывая на посту министра культуры, как-то сказал: «Бывают преступления, за которые если уж и люди не накажут, то накажет сама судьба». На беду, во время его речи, спикер верхней палаты Нижней Саксонии курфюрст Зигфрид фон Азухенвей
 забыл включить второй микрофон (тот, который записывает), а посему данное высказывание не попало на скрижали истории, предопределив тем самим все дальнейшие беды и несчастья Германии.

Беняма никогда не был министром, потому что министров много, а Беняма – один. Но когда он узнал, что Лэв замочил Мотаню, он сказал такое, от чего тюремные решётки затряслись и заскрипели, а вертухаи усрались мелким и нечистоплотным поносом.

Беняма сказал: 
– Ёбаный рот, петушиная масть! Мать твоя, Лэв, бледная спирохета! Шо ж ты, падло, в матке у неё не сдох? Твёрдым шанкром ты родился, пидар гнойный, мягкой гнидой ты помрёшь, гандон косоголовый. Я ебу!
– А вот Владимир Ильич Ленин сказал бы не так, – вмешался в рассказ Ёцым Поцым.
– Шо? – не понял Беняма.

– Владимир Ильич, – наслаждаясь произведённым эффектом, продолжал поц в зелёных очках, – сказал бы по этому поводу следующее: «Убийство пролетария пролетарием должно рассматриваться как неизменно больший грех, чем все фидеистические бредни о загробном наказании. Такое убийство, убийство внутриклассовое есть прямой подрыв единства трудящихся масс. А это значит, суд над убийцей должен быть беспощадным!». Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том тридцать пятый, страница сто сорок три.
В имении Эммы Кронциркуль бывало всякое. Бывали драки со стрельбой, крики, рыдания, членовредительство и, даже, летальные исходы. Но никто и никогда не слышал, не видел и даже не подозревал, что можно вот так бесцеремонно перебивать Беняму, когда тот говорит за жизнь! Растерянность присутствующих была беспредельной. Все, расширив от ужаса глаза, смотрели на Беняму, и ему пришлось долго откашливаться.

– Слушай ты, поц адмиралтейский, – после глубокого раздумья произнёс он. Я твою маму не ебал, – кивок, – он твою маму не ебал, – жест, – и этот тоже твою маму не ебал! Может Ленин её ебал? Так ты так и скажи и сразу станешь комсомолец! – гаркнул Беняма, с тоской глядя на могильный холмик одного из экспонатов галереи, размещённого прямо за спиной Ёцыма Поцыма.

– Покорнейше прошу прощения, – пробормотал тот, – мне показалось, что я процитировал к месту. Ведь нравственный закон, рождённый марксизмом-ленинизмом, един для всех. Но я молчу…

– Курррррва! Пасть разорву! – вращая курчавой головой своей, заорал Скопа.

Приказчик же пудовым взглядом давил на Эмму Кронциркуль, дожёвывая последнюю гусиную шкварку.

– А что я могу сделать? – монотонно выцедила та. – Любит человек вождя бессмертного нашего. А сколько людей вокруг, для которых нет ничего святого? А этот, ведь, в каждом деле вместе с нами.

– Так вот, насчёт Ленина, – надзидально произнёс Беняма, – ты, конечно же, этого фраера читал, поц адмиралтейский, глядя в упор на Ёцыма Поцыма, продолжал он. – Но вникал ли ты в то, что он пишет? Конечно же, нет. Потому что для этого мысль в голове нужна, а у тебя её нет. Всё учение этого хитрого человека, который есть Ульянов (а Ленин – это его погоняло, кстати), всё это учение сводится к четырём пунктам, которые очень хорошо укладываются в логику конъюктивно-дизъюнктивных связей аристотелевого квадрата. Я не спрашиваю тебя, недоделанное дитя Северной Пальмиры, что такое: «аристотелевый квадрат». Знай ты это, остался бы ты жить в своём родном городе и стал бы там  профессором. Но ты – недоделанный, а поэтому сиди и слушай, и верь на слово, в чём состоит суть бессмертного ленинского учения. 
Здесь мы все напряглись, поелику даже близко не ожидали, что наш пахан всей позой своей может вдруг так вот внезапно превратиться в старорежимного дореволюционного профессора. Блатная спесь слиняла с него мигом, уступив место спеси академической. На лице Бенямы появилась маска намёка на ту лёгкую улыбку, которая, обычно возникает на ликах маститых, непререкаемо уверенных в себе профессоров, привыкших к слепому обожанию аудитории. Набрался он всего этого, безусловно, на зоне, где сиживать ему, в юности приходилось вместе со светилами наук, завоевавших ещё до тюрьмы мировую славу. Как они смеялись при одном упоминании имени товарища Ленина, когда имя это связывал кто-нибудь со словом «философия»! По их мнению, философия была занятием профессионалов, а не самоучек-политиков. 
Приосанившись, и, надувая щёки, Беняма, никого не цитируя, минуя терминологическую феню оной философии, сформулировал парадигму учения Ленина своими словами, следуя всем правилам аристотелевого квадрата. Беняма сказал:

Пункт первый. Жить на белом свете нужно для того, чтобы берлять, бухать
, срулять
, верзать
, пердолить etc., и отправлять иные архиважные физиологические потребности.


Пункт второй. Диалектический смысл жизни состоит в движении, изменении, в действии. И, поскольку конечным результатом любого человеческого действия являются: берло, бухло, сруло, верзó, пердло, etc., то, нужно стремиться к тому, чтобы побольше берлять, бухать, верзать, срулять, пердолить, etc.

Пункт третий. Духовная жизнь, безусловно, нужна для человеческого организма в качестве мышления. Мышление же, в свою очередь, необходимо для того, чтобы с его помощью наверзать и насрулять на других, а затем запердолить всех подряд, etc.

Пункт четвёртый. Смерть – неизбежное следствие закономерностей материализма и химера идеалистических утопий. А раз всевышнего нет, и жизни после смерти тоже нет, то на всю эту жизнь и смерть надо наверзать, насрулять, и послать их к запердоленой матери. Таков итог всех дел человеческих, подлинная их сущность и архибесконечная вечность
.

- И Вечная Бесконечность, - пиететствуя, согласился Ёцым Поцым.


– Зори новых поколений, – ни с того, ни с сего внезапно запел Вацек и тут же получил в череп от Приказчика.

– Не бей его, он умный, – сделал Приказчику замечание Беняма. – А ты чего? – обратился он к Эмме, – наливай. Не суши посуду, капитанша, дороже обойдётся. Ну, так вот… Принесли кореша твои маляву, Яша, про то, – глянул он на Приказчика, – шо Лэв замочил Мотаню, и прикинул я себе: а шо ж там делает братан мой Скопа?

– Я же далеко был, ты знаешь… – виновато ответил братан.

– А если бы даже и близко, то шо? Пока бы ты его искал с четверга на пятницу, он бы тебя нашёл с понедельника на вторник. Мóтаешь?

Скопе, однако, в голову сильно зашло от питья самогона алюминиевыми полулитровыми кружками, и он начал бурно доказывать брату про то, как бы он, не глядя, вставил перо Лэву и всем его залётным херсонским фраерам, если бы… Тем временем, в дверь снаружи мощно простучали ритмическую фигуру.

– Кто там? – высоким сопрано, тянущим на колоратуру, спросила Эмма.

– К топору зовите Русь! – заорали снаружи.


Эмма залязгала засовами, Ёцым Поцым привстал в своём кресле, сжимая в руке что-то железное, дверь распахнулась, и на пороге появился Моня Герцен. Ёцым Поцым тут же ударил в экспонат музея – притаившийся в тени под столом изрядных габаритов колокол. А затем, смакуя громкость этого колокола, и, произведённый им эффект, встав во весь рост, представил вошедшего голосом да интонацией, которым позавидовал бы мажордом, представляющий королеве Виктории принца Уэльского:

– Моня Герцен, боима поцен грейцер!!!
 Милости просим, Александр Иванович, милости просим, – продолжал радоваться Ёцым Поцым и, уж совсем распоясавшись, процитировал: «Герцен вплотную подошёл к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом». Владимир Ильич Ленин, полн. собр. соч., том двадцать первый, страница двести двадцать шесть.

Что здесь сказать?.. Если во времена давным-давно прошедшие бумажные стенки герценовского «Колокол» действительно кого-то будили и куда-то звали, то Беняму, наслушавшегося на зоне ровно один миллион интеллигентских разговоров на эту тему, данное явление заинтересовало по причине отнюдь не философской. Заинтересовал его, прежде всего, как и всех нас, внешний облик Мони Герцена. С одной стороны, было понятно, что Александру Ивановичу даже близко не снилось, до какой степени может быть КОЛОКОЛЬНЫМ человек. С другой стороны, всем присутствующим стало ясно, что бывают в мире поцы во стократ поцее Ёцыма Поцыма. Одет был Моня, как в песне поётся, – в пальто из драпа, манто и шляпа длиною до пола, а по всей площади этого, местами рваного и потёртого одеяния, размещены были колокола, бубенчики и колокольчики. На верхней части туловища это были небольшие, рыбацкие звоночки, на нижней – колокольчики покрупнее. А вот совсем уж низко (на уровне мэдэбейцелов
) висел довольно приличный по величине колокол, явно краденный в каком-то буддийском дацане.

– К топору зовите Русь! – возопил Герцен и, вытащил из-за пояса тот самый топор, с которым он по вечерам ходил на танцы в парк культуры и отдыха им. Горького, а затем ударил топором в нижний колокол.

– К топору! К топору! – эхом отозвался Ёцым Поцым, многократно бия железной колотушкой в свой массивный колокол.


– А-а-а-а! Свободы не видать! – заорал Скопа, закрывая ладонями уши, оглохшие от свирепого звона со всех сторон.

– Спокойно! – прикрикнул Беняма на Приказчика, метнувшегося в целях безопасности к топору Герцена, – налей звонарю, капитанша, и пусть песню споёт.

– Уррра! Песню, именно песню! – Возрадовался Ёцым Поцым. – Да, песню! Песня всё пребудет, в толпе всё кто-нибудь поёт. Нам песня строить и жить помогает, – продолжал он, снимая со стены мандолину Святослава Рихтера. А затем, артистично повернувшись к слушателям, торжественно провозгласил названье песни: 

– Владимир Ильич Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм». Полнсобрсоч, том восемнадцатый.

Здесь, надо сказать, присутствующие сразу поняли, что имеют дело с хорошо спевшимся дуэтом. Ёцым Поцым регулярно бряцал на мандолине, попадающими на сильную долю аккордами, Герцен же отзывался серебром колокольчиков, времени от времени потрясая в воздухе грозным топором.
Песня

Как-то раз, воспламенившись горем пролетариата,


Нашей Двойре захотелось поделить на части атом
,


И поддавшись этой страсти не простой, но неизменной


Укатила Кишментухес прямо в Вену, прямо в Вену.

Припев:




Матьериализм, матьериализм,




Матьериализм, эмпириокритицизм! (Дважды)

В Вене чистой и обильной наша Двойра дала маху --


До безумия влюбилась в критициста Эрнста Маха.


В результате этой связи похотливой, многогрешной


Появилося творенье мысли дерзкой и успешной:

Матьериализм, матьериализм,




Матьериализм, эмпириокритицизм! (Дважды)
Знаменитый тот учёный, поступая перманентно,


Ведь как мог, ответил страстью индуктивно-имманенной.


Он лобзал лобзаньем нужным Двойру нежно и протяжно,


Поиск истины нащупав конструктивно и вальяжно.

Матьериализм, матьериализм,




Матьериализм, эмпириокритицизм! (Дважды)

Дева юная не знала обольщений столь искусных,


Дева девственно страдала от движений этих гнусных,


Дева девственно вскричала от внезапной боли резкой,


Восприняв диалектично аргумент простой и веский.

Матьериализм, матьериализм,




Матьериализм, эмпириокритицизм! (Дважды)
Злые люди не дремали, глядя на такое дело,


Злые люди понимали: тело нежное созрело.


Авенариус, Богданов, Валентинов и Юшкевич


Эмпериомонистичным пошлым блудом загорелись.

Матьериализм, матьериализм,




Матьериализм, эмпириокритицизм! (Дважды)
Двойре радости хотелось: денег, славы и безумья,


Но философы узрели в этом признак скудоумья,


И от этого вскипели, озверев амбивалентно,


Коллективно захотели Двойру на все сто процентов.

МОНЯ:

Что хотели – получили, попадая прямо в рай!

ХОРОМ:

Кишментухес, сра урай!

Кишментухес, сра урай!

Матьериализм, матьериализм,




Матьериализм, эмпириокритицизм! (Дважды).

– Вот видишь, капитанша, решил неловко пошутить Беняма, – дала ты Маху, а в результате получился Ёцым Поцым.


– Я дала?.. Я не могла прелюбодействовать с Эрнстом Махом. Я ещё не родилась, когда он уже умер, – обижено пробормотала Эмма Кронциркуль, - а Егор – (кивок в сторону Ёцыма Поцыма) – мой приёмный сын, про что тебе хорошо известно! Что же касается Эрнста Маха, непосредственно, то тут надо знать, что он, в свою бытность, таки да сочетался путём прелюбодейственного соития с недавно усопшей Двойрой Кышментухэс (мир её праху). Этот физик, изобретший всемирный закон гравитации (не менее значительный чем, скажем, закон Ньютона о земном притяжении) любил Двойру до такой степени…

– Что поломал ей целку, – возник, ни с того, ни с сего проснувшийся Скопа.

Трудно описать взгляд, которым наградил его Беняма. Ещё труднее – животный страх на лице Скопы. Потому, что он испугался не за Эмму Кронциркуль, а за себя, и обше… Здесь следует справедливости ради и правды, (которая есть матка), сказать, о том, какую грубую, брутальную ошибку совершил Беняма, задев потаённые женские струны унижённой и оскорблённой, не слышавшей в жизни своей ласкового слова, не знавшей доброты человеческой Эммы Кронциркуль.

А дело было простое. Ноги… женские ноги… Положено считать, что они должны быть прямыми, как бетонные телеграфные столбы и длинными как жизнь Лазаря Моисеевича Кагановича. Увы, у Эммы Арнольдовны таковыми они не были. Природа её скорей обидела, чем наградила. Ноги этой почтенной женщины представляли собой абсолютный круг, над которым возведены были: короткое туловище горб и большая голова. Тень этого сооружения на покоцанной пулями стене иначе, чем тенью от кронциркуля назвать было трудно. Отсюда и суровое погоняло. 

 Беняма вытащил из потайного кармана и положил на стол УХО, а затем продолжил свой рассказ.
Сходняк
 
Узнав, что Лэв замочил Мотаню, Беняма сильно изменился.


«А шоб так запросто херсонские фраера приблатнённые мочили святых людей? Мамы рóдной не видать вам, падлы, залупы пиздарванные, крысиное говно! Я ебу!» – постоянно повторял он во глубине своей души.

И тогда Беняма послал Скопе маляву: мочить Лэва немедленно, но Скопа, как было уже сказано, Лэва не нашёл. Хитрыми оказались те херсонские блатные. «Москва – Воронеж, хуй догонишь» – пели они свою радостную пионерскую песню, явно издеваясь над королями, императорами, принцами, кронпринцами, эрцгерцогами, маркизами, сэрами, мэрами, пэрами и, в особенности, – КУРФЮРСТАМИ города Винная Ницца.

Осознав это, Беняма оказался перед очень трудной социальной, личностной, психологической, нравственной, моральной и этической проблемой. Он не то, чтобы пожалел о произошедшем  (дескать, с мусорами у него не вышло), а как-то повернул в голове своей колесо сансары таким образом, что вертанулось оно в нужную ему сторону плавно и, по крайней мере, для него убедительно. Каким- то, неведомым никому путём, минуя Говноеда, умудрился он дать сигнал серому полковнику и, каким-то ведомым только ему образом встретился с оным и, поторговавшись, согласился участвовать в ликвидации банды из Херсона.

А те всё время передвигались, передвигались, ещё и ещё передвигались, и что ты с ними будешь делать, ежели они постоянно передвигаются? Но вот освободился пахан наш до срока, и перестали они передвигаться. Залегли где-нибудь, что тебе мышки голубые, и переживали томленье упованья, то бишь – пьяный разгул со блядями, потому что иначе томиться воры не могут. А уж уповать – тем более. Тут-то и нашёл их Беняма, и послал Лэву вызов: «перо
 на перо!».

Сходняк был назначен на раннем рассвете в районе Барского
 шоссе, возле мостика над речкой Вишенкой. Залётные приехали на двух москвичах и одной волге, а затем выстроились близ небольшого холма. Лэв, вообразив себя герцогом Веллингтоном, расположился за их спинами на вершине этого холма. 

Кавалергарды из Винной Ниццы прибыли значительно раньше и построились полукругом вокруг большой лужи, в которую кто-то насыпал кучу опилок. Они стояли прямо, как полуночные хуи в шестнадцать лет, их букеля были сдвинуты почти на нос, их ебала выражали ровно, как в аптеке: фунт внимания на фунт презрения, а из гнилых курятников
 струилась рыжая слюна, окрашенная табаком сигарет «Бутринти» албанского производства. Их тусклые глаза струили немигающее выражение юрского ящера на полудённое солнце в ясный день.

Херсонские блатные, будто вонючие шакалы, залезшие в чужую нору, чувствовали себя не столь комфортабельно. И, тем не менее, их букеля (шо тебе из Кацапетовки), сдвинуты были на затылок, а в золотых, серебряных и костяных зубах они передвигали с лева-направо, с права-налево папиросы фирмы «Бэлэмор-кэмэл», начиненные не только табаком. Глаза же их выражали разино-пугачёвскую удаль, подчёркивая тот факт, что их родной ХЕР-сон есть, безусловно, исконно РРРРусссская земля! А, шоб никто не сомневался!

Беняма расположился таким образом, чтобы восходящее солнце било ему в спину, слепило врага, а букель принял бы очертания чего-то такого, вроде треуголки. Войска напрягались, напрягались, сомневались, сомневались, но машина войны была уже пущена, она ехала, презирая все знаки дорожного движения, и никакие мусора со своими палками, волынами и протоколами остановить её уже не могли. Первым не выдержал герцог Веллингтон.

– Беняма! – театрально воскликнул он, – откуда ты здесь? Тебе же тянуть ещё лет семь? Неужто сканал? Так мы бы про то знали. Шо-то тут не так…

Беняма молчал без встречного реверанса.

– Молчишь и не уходишь? Хули ты хочешь, Беняма? – с чувством продолжал Веллингтон. – Шоб мы сканали? Так считай, что нас тут уже нет. Вот прямо сейчас повёртываем отсюда на хуй, – и, на югá! Всех мы здесь уже попользовали в вашей вонючей Ницце, которая с понтом тянет на Одессу, но не бывать ей Одессой никогда!

– Где Мотаня? – спросил наш император. – Шо с Мотаней, я тибе спрашиваю?!

– Беняма, послушай, я у тебя ни о чём не выпытывал, сука-падло, когда ты, блядь переёбаная, гостил в наших краях и бодал всех, кого тебе захотелось. Хули ты мене счета выставляешь, когда я у тебя по-справедливости гощу? – резонно вопросил герцог, эрцгерцог, пер, мэр, сер, и хуй его знает ещё кто, погоняло которого – Лэв, короче.


– Я в последний раз спрашиваю – ГДЕ МОТАНЯ? – ответствовал громогласным голосом Зевса, Юпитера, генерального секретаря КПСС и ди-джея из Борщаговки, погоняло которого КоNь, неумолимый и самый авторитетный для нас Беняма.


Гневный возглас Бенямы прерван был мычанием с одной стороны, и повизгиванием с другой стороны. Это задвигались штымпы, заключённые в мешки, пропахшие селёдкой, тюлькой, козлом и непременными гусиными шкварками. 

Присутствующие глянули на них ленивым глазом, поелику мычать и визжать было  судьбой тех штымпов, которую для них обозначил Беняма, а, отсюда же, – их местоположением на хазе и рейтинговым положением В ОБЩЕСТВЕ = ВОБЩЕ. 

– А кто такой этот самый Мотаня? – тихо, но так, чтобы Беняма слышал, спросил Вацек у огромного и широкоплечего сына биндюжников Миши Грубера.

– Кто такой Мотаня? Кто такой Мотаня… – задумчиво ответствовал Беняма. – Слушай и запоминай, шнурок… Внукам своим расскажешь.
Чаепитие в Мытищах

Ох уж эти Мытищи, эти Мытищи! Оне такия тихия, такия забытыя, мирныя, застывшия в вечном покое, благолепии и неутруждении, и, в то же время – такие, в переносном смысле, – огромныя! Какие оне толстые, добротные, и несказанные! Вечный тихий вечерний свет, яко малиновый звон, стелется по всем улочками этих Мытищ, и не знаешь – где ему начало, и где ему конец. И не летают там назойливые синие летние мухи, не пахнет скотом, а свиньи не валяются в центре Мытищ, ибо нет там классической центральной лужи с досками в недовыдерганных гвоздях, устланными для прямохождения. А бабы! Какие там бабы! Их могучие, неокоёмные седалища мягче пуховых перин, подобных облакам полюцционогенного сновидения, а грудя их! Ах, какие грудя! Оне просят подойников, дабы парнообильным молоком своим (по два, по три подойника на сиську!) напоить всех несчастных младенцев неокоёма вечно страждущей Руси. А лица у баб-то?.. А личика-то, – маленькие-премаленькие, кругленькие-прекругленькие, алые, с нарисованными сурьмой носиками, губками, глазками и ещё чем-то таким, чего сурьмой, пожалуй, уже и не нарисуешь…

А тишина-то какая в Мытищах! Случись пёрднуть Евлампию Спиридоновичу в начале одной из улиц – слышно в конце любой из остальных. Благодатная тишина, возмечтальная…

И вот случилось как-то на крыльце одного из домов, экспроприированных у самого толстого из мытищенских купцов, пить чаи с наливками Дзержинскому и Луначарскому. Оба товарища, одетые в натуральные остроконечные бородки (пережиток паразитического царского прошлого) активно дискутируют, нарушая космический покой Мытищ конспиративным шёпотом и неудержимой партийной жестикуляцией.

О чём же так оживлённо беседуют верные ленинцы? О всплеске культуры в голодной и дикой стране? О серебряном веке, проданном ими же за тридцать серебряников? Отнюдь нет. Содержание их разговора – как привлечь на сторону побеждённых масс мастерство и традиции воров-профессионалов, да, пожалуй, и самим у них кое-чему поучиться. Ведь «грабь награбленное» нужно делать особенно профессионально и грамотно. Луначарский, воспитанный на академических традициях, даёт Дзержинскому массу дельных советов, и они, преисполненные всем, чем только возможно преисполниться, вальяжно и неторопливо уходят из коллекционной картины Ёцыма Поцыма (оригинал – художник Перов, копия – Белоцерковский завод картонных изделий). «И вот, свободы не видать! – Здесь Беняма даже привстал в глубоком волнении, и слёзы давней, неосуществлённой, завистливой мечты блеснули в его глазах, – вот здесь и случилось то, в результате чего Мотаня стал Мотаней, и не было равных ему, и не будет равных никогда в его искусстве»!

Ростовская Академия Блатных Наук (РАБН)


не числилась, и по сей день не числится ни в каких, без исключения, государственных документах. Тайна великая  покрывает её. И, тем не менее, учебное заведение это, в своё время было создано и было оно государственным, ибо государство создало его. Государство ОГПУ. Именно так назвало оно себя для нас, и таким оно осталось, и остаётся в памяти и в назидание всем последующим государствам и поколениям. Именно всем грядущим поколениям, по колено коленящимся ко преклонённой правде (которая есть матка) или, наоборот, – возопияющим к непреклонной вечной оппозиции, которая есть риторический знак хоть и недоёбанного, но всё равно КОЛЕНОПРЕКЛОНЁННОГО неудовольствия. 

Здесь надо сказать, что академический подход, предложенный товарищем Луначарским, своё дело сделал. Академия выстроена была по всем правилам теперешней Болонской системы образования, в соответствии с аналогичными международными хартиями, партиями, обществами, сообществами, согласованиями, так называемыми лигами так называемых профессионалов и прочим международным пиздежом.

– А хули тут удивительного, – продолжал Беняма, – Одесса-мама, Ростов-папа, значит, быть в нём Академии! Хули нам та Болонья! Сцать и ехать долго и протяжно той Болонье до Ростова-папы! 


Приступив к эдакому делу, молодая советская власть перво-наперво позаботилась о кадрах.

– Кадры решают всё! – Владимир Ильич Ленин, полнсобрсоч, том сорок второй, страница пятьдесят шестая, – бодро дополнил рассказчика Ёцым Поцым.


-- А, между прочим, Академия открыла три факультета: факультет щипачей, факультет скокарей и факультет медвежатников. После этого, учредители Академии начали искать профессуру, дабы она возглавила соответствующие кафедры. Нашли быстро. Все, без исключения профессора были специалистами в полном понимании этого слова. Высочайшего класса это были спецы! Нынче таких даже близко не найдёшь. Сцать и ехать долго и протяжно.

Так, например, на кафедре шниферов
, в качестве учебного пособия собрана была совершенно фантастическая коллекция балерин
 и абакумычей
. Сцать и ехать любому забугровому музею криминалистики! Половина из этих экспонатов человеку непосвящённому ничего не скажет. Совершенно не похож был тот инструментарий на примитивное говно, к которому мы привыкли. А факультет медвежатников?! Там фигурировали сложнейшие приборы какого-то, даже электрического происхождения! Электронно-вычислительная техника, короче говоря. Как только тебе код какой-нибудь новый в замке, или – вообще, замок новый появился, тут же тебе шла в ход теория вероятностей с формулами и прочим математическим оснащением. Студенты этого факультета обязаны были знать высшую математику, ведь, до какой степени она помогала!, сокращая открытие сейфа – от длительных часов, до считанных минут.


А ещё положено было студентам этого факультета иметь абсолютный музыкальный слух. По той простой причине, что если кто, к примеру, крутит ручку сейфа, и слушает щелчки по цифрам, то ему (если он – лох) все они кажутся на одну ноту. На самом деле – это далеко не так. Щелчок от щелчка отличается по абсолютной звуковысоте на одну сотую, а то, даже, на несколько сотых тона натурального звукоряда. Вольфганг Амадей Моцарт, к примеру, все эти тонкости тоже знал, но сейфы не взламывал, потому что был масон, а им это не положено. Профессионалы же медвежатного искусства звуковысоты различали не хуже Моцарта, быстро записывали различия между ними в маленькие блокнотики, тут же вычисляли по проверенным формулам теории вероятностей, и открывали сейфы плавно, мягко, спокойно, без невроза, склероза, адреналина, драйва, кайфа и всякой прочей  мудоёбины и пиздоватизма.

Или, вот, к примеру, – факультет щипачей. На этом факультете, как и положено, точь в точь как во французском историческом кинофильме, стояло чучело с колокольчиками. Да нет, пожалуй, французское кинофильмовое чучело выглядело намного хуёвее, чем то, которое спокойно и не торопясь, сумела сочинить Академия. Наше чучело одето было в точности как нэпманский фраер, и карманов на нём было неисчислимое множество. Половина из них – фальшивые. И ты же попробуй, даже будучи студентом РАБН, сдать зачёт по чучелу, не зная –  где какой карман!.. Чуть что – колокольчик сразу – «дзинь!». Москва-Воронеж, хуй догонишь.

Да, мы заговорили о колокольчиках на том чучеле…  Ах, какими нежными были эти колокольчики! Звенели они даже тогда, когда элементарная муха мимо пролетала. Тебе, падло, упиздень ты  жирный, завшивленный и доморощенный этого не понять! – внезапно и свирепо обратился Беняма к Моне Герцену. – Брось, мудак ты недоёбанный на хуй никому не нужный свой топор прямо в угол, и чтобы я тебя с этим топором, на хуй, никогда не видел! Перо тебе вставят из-за топора-то этого, я тебе это предрекаю!


Да… Так вот – насчёт чучела… Не скучало это чучело, никогда не скучало… Студенты день и ночь упражнялись, тренировались на чучеле этом и так, и сяк. Во снах оно им снилось. А всё потому, что профессор, преподававший карманное дело, на занятиях сидел с английским стэком в руках, и хоть чуть что зазвени колокольчик во время движения неопытной руки, пиздячил он по этой руке сурово, до полного её одеревенения. Профессор этот, надо вам сказать, одет был в смокинг с бабочкой и в котелок лондонского мусора с гербом, и со всякой прочей поебенью. Сей экипияж привёз ему кореш – завкафедрой медвежатников, благодаря своей последней длительной командировке по городам: лондóнам, парижам, нью-йоркам, сиднеям, копенгагенам и, в особенности, – РЕЙКЯВЬЯКАМ, а также всей прочей мудоёбины во имя грабежа мирового капитализма на пользу советской власти. 

Как вы сами уже поняли, Академия полностью базировалась на хозрасчёте. Мало того. Государство получало от неё большую прибыль, поелику всё (или – почти всё) добро, привезенное из дальних и ближних командировок, а также то добро, которое получалось от результата работы щипачей и домушников по всей Руси великой, жёстко контролировалось и реквизировалось ректором, проректорами и деканами Академии. Именно они держали общак, а они, были, как вы сами понимаете, – гепеюшники. И вообще – при социалистическом строе, (для тех, кто не знает) – общак называется «государственный бюджет». Туда все вносят, оттуда же и выносят. 

В Дзержинской Академии всё было очень строго. Вполне – по понятиям. Строжайший запрет существовал на работу преподавателям и студентам по части государственных учреждений. Далее. Как и во всяком ином государственном вузе, в Академии существовала такая дисциплина, как «производственная практика», и, естественно, производственная дисциплина во время этой практики внушалась профессурой студентам при помощи настойчивого матюга, вплоть до анатомических увечий. Дидактические принципы Академии Блатных Наук категорически запрещали срулять и верзать в тот колодец, из которого воду бухаешь. Получалось так, что студенты Академии, преимущественно, тренировались на угнетателях и пиявках трудящихся масс – нэпманах, и – ниже с ними. По той причине, что им, проходящим производственную практику, многократно внушалась методами педагогических воздействий данная простая истина, восходящая к фундаментальным истокам классической педагогики Яна Амоса Каменского и Песталоцци, во главе которой стояла в те времена партийная жена  этого самого, погоняло которого – Ленин,  товарищ Крупская.


– Надежда Константиновна – мой добрый гений и злой критикан. Она всегда хочет настоять на своём! – Владимир Ильич Ленин, полнсобрсоч, том пятьдесят второй, страница двести восемь, – в очередной раз встрял Ёцым Поцым.

А, между тем, пожалуй, и безо всяких там особых принципов, путём элементарного здравого смысла, никому из студентов, проходящим производственную практику, и в голову не пришло бы, например, бомбить почту, сберкассу, или же, ещё что-нибудь в этом роде (ебать ту Надежду Константиновну конскими хуями до полного изнеможения матки  во имя её же педагогики)!!! – внезапно рассвирепел Беняма.

Хули нам была та вся советская педагогика?! У нас были совсем иные дидактические принципы, а точнее – ЗАКОНЫ, и кафедра педагогики РАБН следовала именно этим законам, законам более строгим и справедливым, чем вся советская демагогия. Законам ВОРА, нарушение которых – СМЕРТЬ. Но об этом – чуть позже…
Мотаня


Мотаня появился в Академии со скандалом. Вступительных экзаменов он не сдавал, зачислен был по ленинскому призыву. А точнее – выловили его суки дзержинские по ходу кампании борьбы с беспризорностью. Ведь они были движимы полной шизофренией любимого твоего учителя, поц адмиралтейский, – обращаясь к Ёцыму Поцыму, продолжал Беняма, – провинциального адвоката Ульянова, погоняло которого – Ленин. Вместо того, чтобы постепенно и ласково помочь всему тому, что было горем и позором русского человека, он всегда говорил, что горю этому помогать не нужно, а совсем, наоборот, – с ним надо бороться! Так, например, вместо того, чтобы помочь безграмотным мужикам стать грамотными, он говорил, что надо бороться с неграмотностью (читай – бороться с неграмотными мужиками), а в нашем случае, вместо того, чтобы хоть как-то пригреть беспризорных детей, он призывал бороться с беспризорностью, то есть, именно с этими обездоленными детьми. Но это я говорю так... ради простого замечания, фигуры речи и сложного умопонимания.

Определили Мотаню на факультет щипачей после того, когда он добровольно выложил на стол перед деканом ксивы, капусту
, ключи, и даже носовые платки мусоров, конвоировавших его в Академию. Декан поначалу ничего не понял, но, увидев выражение на ебалах мусоров, которое прописал там МОМЕНТ ИСТИНЫ, заржал брюшным смехом, ржал долго и неудержимо, запретив, тем не менее, в процессе этого ржания мусорам бить Мотаню. Уходили мусора с такими мордами лица, будто не Мотаня, а сами они проворовались и были пойманы с поличным.

Феноменальные деяния Мотани на этом не закончились. То чучело, к которому начинающие подходили с робостью большевика перед бомбой эсера-террориста, Мотаня обшманал с такой быстротой, что даже почтенный профессор, доктор щипаческих наук (специальность по ВАКу № 3-7-11), погоняло которого Шмель
, абсолютно ничего не понял. Оторопело смотрел он на чучело, на котором, не только не зазвенел, но, даже и не дрогнул ни один колокольчик, а затем проронил  небрежно:

– Покажи, шо взял…

– Оно в левом кармане вашего смокинга, – тихим и смиренным голосом ответил щупленький и неприглядненький Мотаня.

Почтенный профессор полез в вышеуказанный карман, что-то там пощупал, лениво вытащил изо рта сигару королевского пэра, мэра и сэра, (привет из Лондóна!), ухмыльнулся, и подозвал к себе Мотаню.

– Плоховато ты одет, шестёра, – лениво произнёс он, поглаживая сто раз заплатанный мотанин пиджачишко. Затем внезапно и громко чихнул прямо ему в лицо, резко ударив при этом рукой по правому карману пиджачишки.

– Ну, так что, – повторил он вопрос. Покажешь содержимое, или нет? Учти, если оно на чучеле осталось, бить буду! Чего заробел? А ну-ка выверни свой правый карман!

Мотаня покорно выполнил приказание, добросовестно вывернув изнанку пожелтевшего от старости лет кармана.

– Шо то я не копенгаген, где оно и шо оно,.. – изменившись мордой лица, пробормотал Шмель, будучи уверенным, что перекладываемое туда-сюда содержимое именно там.

– Оно в левом кармане вашего смокинга, – повторил свой ответ Мотаня.

Шмель скользнул по вышеуказанному карману ладонью, вздохнул тяжело, затем долго и насуплено уставился на Мотаню.

– Шо ты хочешь этим сказать, шестёра? Шо ты фраером мене поставишь перед вот этим шалманом малолетним? Да я, блядь!.. 


Здесь профессор замахнулся стэком на Мотаню, но тот сделал обеими руками такое обречённо-привычное движение защиты, и глянул на пахана таким, выцветшим от усталости защищаться взглядом, что стэк медленно опустился, а позу лица своего профессор переменил в сторону подозрительной положительности.

– Канай, шпана на волю! – гаркнул он в сторону группы. – А ты, пацан, – в сторону Мотани, – притормози.

Студенты из подвального помещения выветрились мигом. Мотаня остался.

Медленно и с неохотой Шмель выложил на маленький столик содержимое левого кармана своего смокинга, то есть всё то, чему положено было быть растыканным по рабочим карманам и кармашкам чучела, и, которое, спустя мгновение (как мы помним) – оказалось в кармане его же собственного смокинга. Затем содержимое  (как мы далее помним) занырнуло в мотанин пиджачишко, а затем – совершенно непостижимым образом оказалось оно опять в левом кармане шмелиного смокинга. Такова мануальная техника щипачей. А пока что, на ломберном столике красовались учебные пособия: обязательные стиры
, далее – сложенные вчетверо екатеринки и более поздние ассигнации различной стоимости, царские пятаки, оловянные гайки, подозрительные браслеты, и даже карбованец батьки Махно, на котором было написано, что он обеспечивается головой того, кто его не примет.

– М-м-да… – задумчиво произнёс Шмель. У кого ты учился?

– Я не учился. Я просто подсматривал, как это делается.


– Брешешь, наверное. Но, по-любому, – сидеть тебе здесь на моих занятиях вряд ли необходимо. Перевожу тебя в режим производственной практики. Будешь приходить ко мне по утрам, раньше всех. Далее – задание получил, и – пшёл! Норму выполнять, соблюдать правила будешь, короче, так же, как и все. Потом – сдашь курсовую, и так далее… А вот если у тебя хорошо пойдёт с теоретическими дисциплинами: педагогикой Яна Амоса Каменского, Песталоцци и Надежды Константиновны Крупской, и – далее, если ты ещё и курс марксизма-ленинизма осилишь в придачу, можешь сдавать выпускной экзамен досрочно. Засиживаться тебе в нашем учебном заведении не следует. Отсидишь своё в других местах… А пока что – работать надо, пацан, работать!

Работал Мотаня преотлично. Садился на заднюю площадку трамвая, едущего к центральному базару, тихонько, как дуновение ветерка, пробирался к передней двери и, не задерживаясь, выходил. Базар проходил по диагонали всего один раз. Второй раз – зачем? Несмотря на никчемный вид, благодаря которому он совершенно не отпечатывался в памяти хоть кого, опасался, всё-таки: а вдруг – запомнят? Одежда, портфели, сумочки, и, в особенности – карманы встречных господ, граждан и товарищей – нежные, предельно сухие, и неуловимо для глаз быстрые, с неестественно длинными и тонкими пальцами руки Мотани обследовали фундаментально. Документы оставались на местах, денежные же знаки, золото и прочая ювелирка бесшумно и бесследно реквизировались в пользу советской власти и во имя мировой революции (так учили на занятиях по марксизму-ленинизму).

Приносил он постоянно, причём, значительно больше, чем все остальные студенты-щипачи вместе взятые. Начальство – ректорат и деканы, заметив ощутимый прогресс в работе кафедры, решило поощрить её заведующего тем, что негласно, в качестве исключения, позволило ему обшманать крупного чиновника сразу же после мздоимства со стороны оного путём загребания взятки в особо крупных размерах, и не сильно допытывалось, какая же точно сумма мздоимства реквизирована была профессором Шмелём.

На сдачу курсовых работ, предвидя большое художественное впечатление, и деканат, и ректорат явились в полном составе. Преобразившись, для понту, в эстрадного мага, факира, чародея и лиходея оригинальных жанров, Шмель делал над чучелом пассы, распрямляя во всю масть и показывая на все стороны екатеринки, советские рубли и металлическую мелочь, а также петлюровские и махновские карбованцы и прочую, якобы ценную, мишуру. Затем он перемешал их со стирами и демонстративно разложил по карманам чучела, поминутно и демонстративно позванивая колокольчиками оного.

В этом месте беняминого повествования не смог удержаться Моня Герцен и зазвенел колокольчиками своими – рыбацкими.

– Разве это – звон, – болезненно сморщился Беняма. Ты бы эти звоночки хоть когда-нибудь чистил, упиздень ты недоёбанный! Для яркости вида. Тебя бы в Академию даже парашу чистить не взяли, поц ты доморощенный.

В начале экзамена студенты должны были продемонстрировать стандартное для Академии упражнение, которое они выполняли каждый день десятки, сотни раз. На пустой столик выкладывался коробок спичек, испытуемый подходил к этому столику и, под внимательными взглядами присутствующих, должен был сделать так, чтобы коробок растаял в воздухе, попросту – испарился. Не всем это удавалось, и неумелых к следующему этапу экзаменов не допускали. А следующим этапом, как вы сами уже догадались, – было чучело.

Мотаня вошёл в экзаменационную спокойным, бесшумным шагом и очень медленно усаживался за столик. Затем ещё более медленно вынимал из карманов руки, а затем, вместо того, чтобы растопырить пальцы над столом в какой-нибудь агрессивно-магической позе, плавно и загадочно расположил их на краю столика – спокойные, неимоверно длинные пальцы. О, эти ПАЛЬЦЫ! Они сразу же привлекли всеобщее внимание, - они были совершенно недвижимы, но, почему-то присутствующим казалось, что пальцы шевелятся и извиваются как черви. Мотаня не чихал, не вскрикивал, а, тем более, – для отвлечения внимания, не встряхивал головою. Коробок, тем не менее, со стола исчез.

– Как ты это делаешь, а ну-ка повтори! – озабоченно произнёс ректор.

– Покорнейше прошу подождать, товарищ гражданин начальник, я должен подготовиться, – тихим голосом, почти прошептал Мотаня и, не мигая, уставился в центр стола.

– А шо дальше было, пацан, мóтаешь? – обратился Беняма к Вацеку.

– Там, как из воздуха, возникла коробка спичек. 

– Совершенно верно. Вот видите, я же говорил, шо он умный. Она возникла на том же месте, на котором лежала, этикеткой кверху. А как вы думаете, шо было изображено на той этикетке?

– Ленин, Ленин, и только Ленин! – фанатично возопил Ёцым Поцым.

– Го-го-го! – заржал Беняма. Ёбнулся ты вместе со своим Ленином, поц ты адмиралтейский. На коробке изображён был народный герой Иван Сусанин с народной дубиной в руках, ведущий за собой трудящиеся массы да извергающий из уст своих красным по белому слоган: «Вперёд, к победе коммунизма!». Ну, так вот. Экзаменаторы напряжённо замерли, не мешая Мотане готовиться, и совершенно не обратили внимания на столь же внезапно, как перед этим исчезнувший, вновь появившийся на столике коробок. Затем он вновь исчез.

Аплодисментов Мотаня не дождался, морды лицá экзаменаторов построились в каменноугольное выражение, и тогда Шмель решил ходить с козырей. На серое, мышиное лицо Мотани надета была чёрная плотная повязка, покрывшая даже длинный его нос, и подведен он был вплотную к чучелу. Он прикасался к чучелу так нежно и ласково, что если бы оно было бабой, – здесь Беняма лукаво взглянул на Эмму Кронциркуль, – то кончило бы сто раз подряд. Процедура эта не была длительной, и вскоре, перед комиссией, как из воздуха, возникли вышеупомянутые учебные пособия в полном своём объёме: екатеринки, советские рубли и металлическую мелочь, а также петлюровские и махновские карбованцы.

Когда Мотаня вышел из экзаменационной, члены комиссии засыпали педагогическое мастерство Шмеля многочисленными восклицаниями восхищений, восхвалений, а также поощрительными ненормативными матюгами в превосходной степени.

– Работаем, работаем, трудимся, воспитываем, – с более чем фальшивой и ложной

скромностью отвечал тот, лихо подкручивая усик свой чемберленовский.
Защита диплома

К защите диплома Мотаня готовился полгода, поскольку задачу перед ним поставили невероятной сложности. Среди рыбных рядов ростовского базара, роскошествующих лососями, сёмгами, севрюгами, ставрюгами, налимами, осетрами, тайменями а также прочими дарами морей и рек, возвышалась как Родина (кому – мать, а кому – мачеха) непобедимая Увариха, свирепостью морды лица своего не уступающая ни одному из обелисков и многометровых статỳй всех этих вместе взятых родино-матерей на территории приволий и раздолий необозримой матушки Руси. Но Увариха, в отличие от каменных и металлических статуй, была живой и здравствующей, и никто, со дня воцарения этой бабы на ростовском базаре, не мог срезать у неё кошелёк. По той простой причине, что манáла она напополам всех этих диоров и армани, а также, прочее блядство или, как выражаются тепереча, – гламурь. До сраки была ей больная на голову высокая мода, а носивших эту моду чувих-ви-айпих
 рассматривала оно исключительно с точки зрения платежеспособности их. Увариха, ведь, одевалась по-старинному, очень просто – юбка на юбку, юбка на юбку, что тебе матрёшка. А шмель жужжал у неё прямо на голом теле. Посему, когда надобно было им пользоваться, то приходилось ей самой залезать под все эти юбки и сгибаться при этом в три погибели, дабы никто, хоть мельком, не узрел её пизду (стеснительной она была до умопомрачения)!

Мотаня превратился в юродивого. Наложил на тусклую свою рожу грим, сделавший её ещё более неприглядной, оделся в необходимые лохмотья и даже надел железный колпак, спизженый из оперы «Борис Годунов». В таком виде он шастал по базару с утра и до вечера, тихо и неназойливо выпрашивая пищу и копеечку. Надо вам сказать, – здесь Беняма снова встал в позу старорежимного профессора, – что отношение к юродивым в те времена было, по нашим понятиям, – особым, а ежели заглянуть в душу русского народа поглубже, – традиционным. Трудящиеся массы относились к блаженным со вниманием, граничащим с боязнью. Бабы, например, завидев классического юродивого, включали инстинкты слезливого соболезнования, оханья, вздóханья и даже, представьте себе, – причитания. Дарили по-маленькому, то есть крохи из того, чем торговали. Ведь лишний раз не грех перекреститься. Так делали все, кроме атеистки Уварихи. Она не могла позволить себе сочувствие, потому что родины-матери со свирепыми, зверскими лицами никому не сочувствуют, как и, впрочем, скульпторá их сотворившие.

Здесь все невольно оглянулись на самый верхний ряд галереи Ёцыма Поцыма, изобилующий фотографиями оных родино-матерей. Оглянулся и сам галерист, и, совершенно внезапно, вопреки характеру и обыкновению своему, воспалился задроченной натурой.

– Ёцым-поцым! – воскликнул Ёцым Поцым, – где вы видите зло и недомыслие? Где вы видите зверские лица? Ведь это же – матери, матери, матери! Неужели у вас не было матерей? Ёцым-поцым, ёцым-поцым… – почти всхлипывал Ёцым Поцым, который действительно, мать родную свою не помнил. Мал ещё был, когда она умерла. Ему хотя бы такую, со свирепым и ненавидящим лицом, но – родную…

За полгода Мотаня изучил Увариху, – Фрейду не хуй делать! Видел он её, что называется, – навылет, и, ни разу, представьте себе, ни разу к ней не подошёл. Рядом же вертелся весьма часто. Сначала она смотрела на него, как на нечто любопытное, но, попривыкнув, стала воспринимать его так же, как воспринимается нами воробей, скачущий рядом с балконом, или же со скамейкой, где мы сидим и созерцаем, то есть безобидно и безразлично. Мотаня же постоянно подглядывал за каждым движением не только рук, но и монументальной уварихиной души, и всё это на ус наматывал. Недаром он – Мотаня!

Госэкзамен был назначен на солнечное майское воскресное утро. Госкомиссия прибыла к одиннадцати. Профессура была одета во фраки, котелки и смокинги, такого качества!.. Не хуй делать всем этим лордам, милордам, сэрам, мэрам пэрам, диорам, армани и прочим капиталистическим мудоёбам! Сцать и ехать всем им долго и протяжно. На фоне воров деканы-гепеюшники в своих махорках-гимнастёрках выглядели жалкими гнидами подматрасными. Однако, что поделаешь? Им так положено выглядеть, а значит – так им и  надо!

Пользуясь тем, что Увариха постоянно нагибалась и разгибалась (торг у неё пошёл), комиссия заняла удобные для созерцания позиции. Мотаня, тем временем, не торопился. Бродил он поначалу среди вегетарианских рядов, пробуя на зуб парниковую овощь и фрукту, затем приступил к мясу, которое он мог разве что понюхать (сырое же оно, невкусное!), надолго задержался среди пряников и когда, поминутно снимающей с головы котелки и вытирающей батистовыми платочками блатные лбы комиссии, стало уж совсем не в мочь, появился в рыбных рядах, не спеша, приближаясь к Уварихе. Задержался возле её соседки, одарившей «блаженненького» сухой таранью, а затем резко и внезапно очутился перед сверкающей ненавистным и ледяным взглядом Родино-матерью. Снял с головы железный колпак, раскидав по плечам длинные, мышиной масти волосы и уставился ей в гляделки в упор, своими, слегка раскосыми и чёрными как беззвёздная ночь, глазами.

Внезапная тишина пронзила переполненный людьём базар. Слышен был только хруст тарани, разрываемой острыми как алмаз для резки оконного стекла ночью, зубами Мотани.

– Чаво надо, мухра чухонская? – не выдержала Увариха.

Мотаня грыз и грыз, грыз и грыз…

– Рыбки, небось, захотелось? – уже помягче спросила Родино-мать.

Мотаня грыз и грыз, грыз и грыз…


– Отойди, оглашённый, торговать мешаешь!

– А ты мне рыбку подари…

– Рыбку? Какую рыбку?

– А вот эту, которая с краю лежит.

– Ды-к бери её и – вон отседева!

– А ты мне сюда, вот сюда засунь! – здесь Мотаня изогнулся головою почти до пола и, выплюнув остатки тарани, оттопырил воротник того, что с трудом можно было бы назвать рубашкой, – засовывай, жадина, засовывай!

– Ах, ты, байстрюк ты, недоношенный! Я же тебе так засуну – во век не вынешь! – яростно возопила Увариха и, что есть мочи, обеими руками, в остервенении, стала запихивать довольно-таки приличных размеров рыбину – сначала за мотанин воротник, а затем – всё дальше и глубже, фактически – в штаны.

– Шо было дальше? – спрашивается вопрос, – риторически усмехнулся Беняма, – шо сделал Мотаня?

– Цапнул её за пизду! – не выдержал вечно озабоченный Махобей.

Беняма сделал вид, будто ничего не услышал и уставился на Вацека.


– Срезал у неё кошелёк, – уверенно ответил подросток.

– Вот именно, – со вздохом облегчения подтвердил Беняма. – Пока, обуянная жаждой мести к нетрудовому элементу Родино-мать засовывала огромную рыбину ему под рубашку, он успел своими гениальными пальцами залезть ей под все восемнадцать юбок и оторвать шмеля. Как же он уходил-то, Мотаня, спросите вы? – Мгновенно. Точно также незаметно, как испарялся тот коробок спичек с ломберного столика. Но, последовательности ради, надо сказать, что присутствующая на базаре Государственная комиссия, не заметив мотаниного исчезновения, лихорадочно заморгала потными глазами и начала верить в привидения.

Когда же на всех своих машинах комиссия приехала в Академию, то там уже, представьте себе, ждал её Мотаня. Молча протянул он ректору дипломный проект – колпак юродивого, в котором лежал увесистый кошелёк. Ректор деловито осмотрел со всех сторон антиквариат, вынул из него кошелёк, подбросил его несколько раз в руке, как полагается, и водрузил всё это дело на ломберный столик.

– Подождите за дверью, товарищ дипломник, – официально обратился он к Мотане, – мы обсудим, а тогда уж и вас вызовем.

Мотаня ждал, сколько надо, и, когда он вошёл в экзаменационную, морды лица  государственных товарищей лоснились спокойствием ленинской пайки, благодаря питию на  шару спизженых ворами в поту лица своего коньяков хенессёв, наполеонов, ирландских и шотландских  виски, шартрезов и, в особенности, галлюциногенных АБСЕНТОВ
.

– Ну, так вот что, товарищ Мотаня, гм…, гм… – красноречиво произнёс гепеюшник, председатель госкомиссии. – Мы вот подумали, посоветовались и решили, гм…, гм… - продолжал он, – мы, товарищ Мотаня, пришли к выводу, что гм…, гм…, – ради того, чтобы не сажать вас в тюрьму за нарушение суммы законов, установленных советской властью, решили всё-таки, тскзть, поощрить вас досрочным отпущением на свободу с тем условием, что вы, товарищ Мотаня, сознательно и по коммунистически будете, тскзть, совершать хищения по согласованию с советскими властями. Вот здесь, – продолжал он, протягивая Мотане стопку крохотных бумажек, – вот здесь тебе натырки. День за днём, день за днём, – каждый день изучай их, следуй им и, глядишь – тюрьма тебя миновала.

Далее, испытуемый абсолютно черными, как беззвёздное небо глазами Мотани, мусор внезапно, как-то сразу, вдруг – и озлобился, и прослезился.

– Слушай ты меня, малолетка! Да не попадайся ты мне на глаза во веки веков! – громким и диким фальцетом вскричал гепеюшник, бегом ринулся вон, в персональную машину с шóфером, и с нечленораздельными криками и причитаниями, сразу же и на хуй уехал.

Мотаня листал бумажки, жалованные мусором, и размышлял. Оставить их, чтоб жопу подтереть, – так слишком же они маленькие. Сукой нарисоваться для мусоров, бумажкам-то этим следуя?.. Да лады–то пока, что дни воровские плывут тихо, спокойно. А далее, глядишь-то, и масть времён переменится?.. Пики на бубны упадут, трефы вдруг станут червями?..

– Чего зажурился, пацан? Мозги замутил тебе мусор, наверное, – нарисовался (вроде бы нехотя) доктор щипаческих наук Шмель (специальность по ВАКу  № 3-7-11). – Мусор, он и есть мусор,– ленивым голосом продолжал он, – служит, допустим, тот мусор на пользу державы, да и пусть себе служит. А вот доживёт до пенсии – так ведь, кто про него вспомнит? А нас-то, пацан, не только вспомнят, про нас-то и песнь споют, и былину закажут. Мы-то ведь – люди творческие, а мусора-то, ведь они –  чиновьё. Чёткие они, исполнительные, потому что – бездарные. А вот ты-то, Мотаня, в отличие от них – человек образованный. Бакалавра тебе присудили. Маловато, конечно, но… знаешь?.. Ты должен всё это соотнести. Как в той песне поётся про встречу Ленина и мальчика, который благодарит Ильича за то, что тот бритвой ему по глазам не резанул. Слава Богу, пацан, что они, эти суки дзержинские, от тебя жопами своими редкоподтираемыми отвернулись. Бздо
, в результате, всё равно получилось не совсем красивое, но ты, пацан, не переживай. Счастливое будущее у тебя впереди. Магистратура тебе светит и ты уж, малолетка, не плошай! На зону тебе надо, на зону! Именно там ты магистерскую свою защитишь, а далее, глядишь, – и на кругу в доктора-то тебя пожалуют, марвихером
 станешь! Я, дорогой ты мой, докторскую-то свою защищал в самих Крестах! Хотя,.. что касается тебя, то чем ты и сейчас не марвихер?

Так вот, надо вам сказать, – на зону Мотаня устроился далеко не сразу. Совсем уж во взрослом возрасте попал он туда. И не по недомыслию своему. Попробуй кто поймать Мотаню на деле! Случайно вязанули его, по шухеру, на малине. Малин всех этих он, кстати, не любил, появлялся там очень редко, – отшельником был Мотаня и никто толком ничего не знал о его частной жизни. Да и на допросах никто ему ничего бы не вшил, если бы кто-то из подельников его не сдал, сука! И это при том, при всём, что человеком-то он был эх, каким, Мотаня! Почти всё, что ему удавалось (а удавалось, сами понимаете – ЛЮБОЕ), тащил  в общак. И вообще – воровал-то ведь он не для гульни и обогащения. Просто - призвание у него было такое.


В камере он автоматически определён был паханом, и хотя не дрался, не бил никого, а разговаривал тихо, почти шёпотом, слушались его беспрекословно. Из легенд про его тамошнюю жизнь приведу всего лишь одну. Играли в камере в буру
. Тихо, спокойно, и место выбрали грамотное, в закутке, – чтобы вертухай в глазок не увидел, и вдруг – на тебе! Шмон внезапный и стремительный во главе с начальником зоны. Мотаня не играл, сидел рядом, глядя мимо лиц осточертевших сокамерников куда-то, в подобную глазам своим черноту одному лишь ему ведомого пространства. Но когда резко, со страшным лязгом открылась дверь, стиры (главная улика – преступление, за которое на зоне срок добавляли автоматически), стиры – испарились. И не только со стола они исчезли, испарились эти стиры из рук игральщиков, не успевших от них избавиться самостоятельно, вследствие внезапности вторжения.

Далее, по классике жанра, осуждённых поставили к стенке, в которую они должны были упереться вытянутыми руками и обшманали крайне детально, прощупывая каждый шов тюремной одежды. Стир не нашли. Всю камеру обшманали до сантиметра – ноль! Начальник, в результате этого, до такой степени рассвирепел, что, если бы его высказывания упорядочить, то получилась бы такая концентрированная энциклопедия русского мата, что хватило бы её на защиту, пожалуй, двух научных филологических степеней в области ненормативной лексики, столь модной нынче во всём русскоязычном филологическом пространстве.

И вот, когда вертухаи, злобно захлопнув двери камеры ушли, и глазок несколько раз открылся, а затем – закрылся  (для острастки), зэки молча уставились на Мотаню. Тот, с видом мага, факира, чародея и лиходея оригинальных жанров, щёлкнул пальцами, и в одной из его рук тут же появилась колода. Как всё это получилось? Очень просто. Непременный атрибут мундира вертухая – это рукава с очень широкими обшлагами. Зачем им такие большие обшлага определило государство, чести знать не имею. Знаю только, что когда начальник зоны шманал Мотаню, тот сунул ему именно за этот обшлаг колоду, виртуозно собранную перед этим со стола и из рук, ничего не почувствовавших сокамерников, буквально за долю секунды. А когда шмон закончился, Мотаня столь же незаметно вытащил её обратно. Такова мануальная техника щипачей.

– Эх, блядь ты, трижды распроёбанная, и ещё раз боком распроёбанная, и ещё раз раком распроёбанная блядь, – продолжал свой вдохновенный рассказ Беняма. – Сука, блядь-падло, гандоны ёбаные в мозг и в гангрену внутренностей, ракоёбаные, хуевырванные, те, которые замочили ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА! Я ебу!

Что случилось с Мотаней после отсидки - сказать трудно. Исчез он из глаз блатного мира надолго. Но вот, несколько лет назад, (незадолго до того, когда мусора устроили меня на третий срок), гуляли мы как-то с этим вот,.. – здесь Беняма мрачно глянул в сторону, уткнувшегося курчавой головой в помои из пролитого самогона и раскиданного по столу винегрета Скопы, – мм-да… Так вот, гуляли мы по Старому городу, обсуждали кое-что, и вышли к староверческому скиту. Его покрасили синей краской, эта краска была ещё совсем свежей, такой свежей, что запах от неё слышен был на всю улицу. А вот забор был ещё не крашен. Какой-то человек стоял возле забора, длинные пепельно-седые волосы почти скрывали узкие его плечи, но  вот взгляд… Чёрный как беззвёздное небо взгляд… Забыть его, а то и перепутать с чьим-то другим я не мог. Мы подошли ближе, но человек этот тут же поспешно ушёл. Вместо него вышел другой, священнослужитель, или монах, в чёрном, хотел пройти мимо нас, вплотную подошедших к забору, но я его остановил.

– Можно купить у вас крест? – спросил я.

– А вы, что, верующий? – ответил тот вопросом на вопрос.


– Христианин я, – пришлось ответить уверенным тоном.

– Раз куришь, значит – не христианин, – с печальной усмешкой ответил старовер.

– Отец, скажи, а кто этот человек, который только что вот был здесь? – задал я следующий вопрос, на который не получил ответа.

В дальнейшем, я часто подходил к этому скиту, не курил по нескольку часов до этого. Заметив такое рвение, священнослужитель впустил меня даже на территорию скита. Я объяснил ему, что тот человек, о котором я его расспрашивал в первую нашу встречу очень похож на моего старинного друга. 

– А-а-а…– озарилось усмешкой догадки тонкое умное лицо старовера, – так ты тоже из этих?

– Из кого, из этих?


– Из воров. Каяться тебе надобно. Каяться, молиться, каяться. Епитимью суровую принять – ведь кровь, поди, на твоих руках ещё не засохла. Да и не засохнет она никогда. Только Спаситель её смоет, только он.

Пришлось рассказать ему, в кратких чертах всю свою биографию, но зато удалось мне точно установить, что тот загадочный человек, которого мы увидели в первый день, действительно был Мотаня.

Однако общаться с Бенямой он не захотел. По той простой причине, что ни с кем он не общался. Приняв раскольничью веру, Мотаня дал обет молчания.
Мочилово

– Так за что же его замочили, – задал недоумённый вопрос Миша Грубер.

Здесь Беняма двумя пальцами слегка приподнял над столом УХО, повертел его, поразглядывал и продолжил своё повествование.

Итак, раннее утро в районе Барского шоссе.

– Я в последний раз спрашиваю – ГДЕ МОТАНЯ? – возвестил громогласным голосом Зевса, Юпитера, генерального секретаря КПСС и ди-джея из Борщаговки, погоняло которого КоNь, неумолимый Беняма.

– Да что ты прицепился со своим Мотаней, – раздражённым голосом воскликнул Веллингтон, – я твоих кентов не пасу. Тем более, что слухи ходят, – давно завязал твой Мотаня. Не наш он, вообще. Ты лучше нам расскажи, почему ТЫ не на зоне? Может быть мусорам ссучился? Тогда тебе – СМЕРТЬ!

Не надо было ему так громко кричать Веллингтону. Его вассалы, услышав слово «смерть», тут же бросились в атаку. Они не стали оббегать лужу, разделяющую их с кавалергардами из Верхней Ниццы. Потому что, в действительности, не была эта, замусоренная опилками вода лужей. На самом деле это был глубокий, хоть и недостроенный, но, действительно, очень глубокий колодец. На самом деле. Закладывали его, на самом деле, совсем недавно, в качестве предполагаемой шахты для экспериментальной баллистической ракеты, затем спохватились: ведь совсем недалеко от города всё это дело находилось. Колодец засыпать не успели, поскольку гораздо раньше вод грунтовых туда натекло. Именно в эту беду и провалились херсонские блатные. Начали барахтаться, скулить и выражаться нехорошими, безнравственными, антиморальными, некрасивыми и нецензурными словами. В этой ситуации виннониццевские кавалергарды замочили их без труда в полном смысле этого слова. Те, ведь пребывали в воде. Так, хули их мочить-то надо было?.. Молча.

Как Беняма оказался на противоположной стороне баллистического колодца, он и сам не помнит. И никто уже не помнит. Зато все помнят, как он, прижав Лэва к земле, с рычанием начал грызть его ухо. Лэв от дикой боли заорал так, что, наверняка заглушил бы рёв ракеты, случись ей стартовать на этом месте. Поняв, что отгрызть это ухо золотыми, серебряными, железными и костяными зубами не удастся, Беняма, выдернув их кармана перо, резко полоснул им в районе основания уха, а уже потом отгрыз это несчастное ухо с облегчением. После этого резко и чётко вонзил перо между пятым и шестым ребром орущего оппонента. С наклоном: чуть снизу – вверх. Всё получилось как надо, всё как учили. На рубашке Лэва выступило маленькое, еле заметное пятнышко крови. Всё как надо, всё по науке.

В этом месте повествования опять зашевелились штымпы в мешках.

– Тёрку надо делать, тёрку! – возопил внезапно проснувшийся Скопа.

– Да нет… – неторопливо пробормотал Беняма, внезапно задумавшись, как будто мучительно вспоминая что-то недосказанное из своего повествования. – Тёрки не будет! – резко сказал он, –используем их  более грамотно и полезно.

Полуживых штымпов от мешков освободили, влили в их курятники по полулитровой кружке самогона, Эмма Кронциркуль предоставила им всяческую медицинскую скорую помощь, и даже шины поставила на поломанные конечности. Привычно, неторопливо…

Скопа совершенно внезапно и значительно отрезвел (свойство воров-профессионалов), Беняма затащил его в незаметный для неопытного глаза чуланчик и долго они там про что-то шушукались.

Затем блатная тройка штымпов увела, и мы тоже неторопливо разбрелись по домам, вдыхая по дороге тихий и сладкий ночной воздух Винной Ниццы.
Святослав Рихтер

– Циля, ты идёшь на этого Рихтера?


– Нет. А зачем я должна идти на этого Рихтера?

– Все идут на этого Рихтера, я думала, ты тоже пойдёшь?

– Я не пойду. Мойше пойдёт, он мине расскажет.


Диалог сей происходил ранним утром в районе Винной Ниццы, называемом в народе Иерусалимка. Хотя городским районом место то назвать было трудно. Фактически это был двор одесского образца с крытыми наружными лесенками – от этажа, к этажу, и с джунглями бельевых верёвок в центре, на которых нескончаемо трепыхались простыни, кальсоны и рубашки его обитателей. Циля и Фира, перемыв вкратце кости обладателей этих рубашек, кальсонов и простынь, разбрелись по своим делам, отложив Рихтера на вечер.

Но не только жители Иерусалимки готовились к концерту великого музыканта. Готовились, как правильно заметила Фира, все. Ещё вечером, накануне, на площади возле музыкально-драматического театра воздвигнут был огромный биг-борд, возвещающий об этом событии. С другой стороны, если отнестись к делу по-человечески, то биг-борд сей следовало бы воздвигнуть значительно раньше, ведь Госконцерт в те годы составлял планы гастролей на год вперёд, но эти планы, к сожалению, не всегда совпадали с планами директора Виннониццевской филармонии. Времени от времени он впадал в запой, и никакие великие артисты не могли подействовать на расписание оных запоев. Контролировать работу филармонии во время вынужденных, не зависящего от планов Госконцерта отпусков директора, фактически, было некому. Потому-то щит и появился так поздно.

Концерт, прошедший при невероятном стечении публики (многие слушатели приехали из Москвы, Киева, Житомира и других городов необъятной родины) подробно описывать не будем. Укажем лишь, что рояль в Винной Ницце звучал намного лучше киевского. А всё потому, что когда случился тот исторический момент, на протяжении которого советская власть, руководствуясь налаживанием культурных связей с Америкой в положительную сторону, выделила немалые деньги на массовую закупку роялей фирмы «Стенвей», то, виннониццевский директор филармонии, выйдя из запоя, нашёл где-то денег на межконтинентальную командировку. В командировку послан был семидесятилетний настройщик Сеня Цымес. Явившись на фабрику стенвеев, он тут же принялся осматривать её продукт, и осмотрел несколько сотен инструментов. Тыкал в клавиши, то там, то сям, высматривал что-то, при помощи лупы в рояльной механике, и, даже нюхал её. В результате, выбрал лучший рояль из всех наличествующих. В Киеве же, к примеру, Сени Цымеса не нашлось, и туда фабрика «Стенвей» отправила автоматом два худших рояля из наличествующих.

Шпана на концерт, как и предполагалось, не явилась. Пришли только мы с Мухой. И, само собой, – Ёцым Поцым. Какое же было наше удивление, когда в одной из лож театра мы увидели Яшу Приказчика. Но, когда на сцене появился Рихтер, то всё моё внимание приковалось к нему, и больше я ничего не видел и не слышал. Исполнялись ранние сонаты Бетховена. Первые две – не очень были мне знакомы, хотя, где-нибудь год назад, я их немножко «прощупывал» с листа, насколько позволяла мне моя убогая техника. Но вот, наконец, дело дошло до Largo из Седьмой. По чёрному послезакатному морю плыл чёрный парусник. Не видно было ни парусов, ни оснастки. Точнее – их очертания еле-еле угадывались благодаря вспыхивающим по краям матч маленьким огонькам. А когда на вершине центральной, самой высокой мачты загорелся большой, в виде яркого фонаря огонь, стали видны змейки отблесков на вершине небольших бурунов чуть волнующегося моря. Вода становилась тёплой-претёплой, из невероятных глубин поднималась душа моря, парусник, предвещая огромную волну, растворялся прямо в воздухе, сгущая своей чернотой и без того непроглядно густой воздух, огонь же устремлялся в зенит чёрного неба уходящей, тающей каплей. Две души засияли в полном мраке, а затем превратились в две нескончаемо змеящиеся, лазурного цвета молнии. Души двух великих музыкантов: душа композитора и душа равного ему исполнителя. Обе молились о своих отцах. Душа Бетховена просила Господа простить преступление отца – постоянное, почти каждодневное зверское избиение малолетнего сына Людвига. Душа же Рихтера просила прощения убийцам, расстрелявшим его отца во время войны только за то, что он был хоть и советским, но всё же – немцем.
 
Мелодия ушла в басовый регистр. Стал видимым чёрный киль парусника, который каким-то образом просвечивал сквозь абсолютно чёрное море. Но верхний свет не уходил. Он превратился в фигурации тихих, вздыхающих разноцветных молний. Пальцы Рихтера извлекали из рояля невероятно сдержанную (а поэтому столь же невероятно красивую боль) и было понятно: это трудится душа. Моя и, боящихся даже громко вздохнуть, слушателей. И было, а точнее – стало вдруг понятно, что только таким образом душа может трудиться: только через боль, невероятную боль, ибо ей нужно было сбросить всё то рутинное паскудство обыденного существования, которое до такой степени любимо нами, что мы называем его жизнью. Но вот, наконец, пришла столь долго ожидаемая необычайно тёплая морская волна. Огромная, бесконечная. Она проявила из небытия парусник, поглотивший молнии, и два лазурных шара засияли на его мачтах. На той, что выше – душа Бетховена. На той, что чуть ниже – душа Святослава Рихтера. Огни святого Эльма.

Много чего виделось, слушая разрезающую пространство и время скальпелем необычайно точности, игру Рихтера. 
– Ну да ладно… – думалось мне, – вот слушаю я сейчас Бетховена, пытаясь забыть про всё на свете. Но ведь это скоро закончится. И выйду я на улицу, где Беняма, Скопа… И станут они мне рассказывать вещи необычайно низкие, гнусные, а затем и поступки совершат столь же непотребные. Как такое может сочетаться на протяжении одной жизни? Моей жизни? Где граница между тем и этим?
– Эта граница – толщиною в микрон, – отвечали мне руки Рихтера, – и она присутствует повсюду. На протяжении всей жизни. Эта граница толщиною в микрон выковывается страшным трудом. Тем самым трудом души, о котором только что говорилось. И чем больше его присутствие, тем крепче граница становится. Тем легче видеть различия между настоящим и размазанной по пространству жизни едкой и прилипчивой второстепенной шушерой.

В паузе между частями сонаты я оглянулся на Муху. Но того, похоже, больше интересовал не Бетховен, а Приказчик. По его последующим рассказам, совсем не за Бетховеном явился сюда самый опасный из блатной четвёрки человек. Вжимая голову в плечи, нескончаемо он что-то высматривал в публике, медленно, из ряда в ряд, ощупывая её ледяным пудовым взглядом. И, скорей всего, не потому, что кого-то выискивал. Просто, привычка у него была такая от рождения – шарить по людям пудовыми и ледяными глазами (и откуда тот пуд и лёд появлялись у щуплого и низкорослого человека, от излишнего гуманизма, что ли)?

После первого отделения все вышли на площадь перед театром покурить весенним свежим воздухом.


– Скучная музыка у этого вашего Рихтера, несовременная! – как бы обращаясь к нам с Мухой, но громко, чтоб слышали все, воскликнул Приказчик, проходя мимо курящих. – Сбацал бы что-нибудь повеселее, то и было бы то, что было! – По-блатному  осклабился он.

– Рихтер фрейликсов не играет, – заносчиво ответил ему Муха.


– Ну и зря, – с невероятной злобой ответил Приказчик и, резко распрямив низкорослые плечи, быстро удалился в сторону Брода.


– Вейз мир! Какой же он малохольный! Какой же он малохольный, вейз мир! – покачивая головой, сдувая пепел с сигареты, воскликнул цилин Мойше, руководитель ансамбля мандолинистов из Дома учителя. – Таких в театр пускать нельзя, ох, как нельзя! Но ты попробуй его не пусти… Куда ты денешься? Приказчик он, одним словом, – Приказчик. А всё равно – малохольный, вейз мир, вейз мир, какой он малохольный!.

– Рихтер – это Ленин музыки! – на свой лад горячо и патетически поддержал его подошедший и не курящий Ёцым Поцым. – А этот Яши никогда не понимал Ленина, никогда! Вот так!

Мойше чуть сморщился, услышав про Ленина, но решил чуть промолчать, чем сказать обо што-то. А затем всё-таки сказал:

– Вот вы, люди молодые и не помните, шо тут за войну было. А был в этом здании знаменитый Еврейский народный театр. И когда пришли немцы, они этот театр не тронули. Они его, представьте себе, даже полюбили. В особенности – артисточек молоденьких таких, сами понимаете… Фашисты ходили на спектакли, многие из которых, в своё время, поставил сам Михоэлс! Случались среди них заядлые театралы и, представьте себе, отзывались они о театре с восхищением. Особенно о тех спектаклях, которые поставил Михоэлс. Смотрели они эти спектакли буквально со слезами на глазах, ведь идиш немцу, в общих чертах, понятен. А затем наступил день, когда все евреи Винной Ниццы получили приглашение в этот театр от немецкой комендатуры. Многие, предчувствуя недоброе, в театр не пошли. Многие пошли. Спектакль начался, и никто как-то не обратил внимания, что в ложах (где они обычно сидели) немцы отсутствуют. Разве что – какие-то офицеры из зондеркоманды промелькнули. Под конец первого действия они удалились, и в зал пустили газ. Не уцелел никто – все выходы из театра были наглухо закрыты. Вот так-то, – с тяжёлым вздохом закончил Михаил Иосифович своё повествование, туша окурок об край гранитной урны.

Прозвенел звонок, и мы пошли дальше слушать Рихтера.

Чуть смолк последний аплодисмент концерта, мы с Ёцымом Поцымом тут же устремились к гостинице «Савой», где остановился великий артист. Шпана, как ей и было положено, стояла на углу перед гостиницей, но построение её было несколько иным, чем обычно. Заметным было отсутствие Мухи, слинявшего раньше нас после концерта, остальные же сместились поближе к выходу из гостиницы, как будто кого-то поджидая. Подъехало такси, нанятое концертным администратором, единственным заместителем полумёртвого директора филармонии, оттуда с невероятной ловкостью для крупного человека вынырнул Рихтер в длинном плаще, накинутом на концертный фрак, и скрылся во внутренностях Савоя. Администратор со всей страстью человека экономического, а, говоря попроще – заурядного жлоба, до зубов торговался с таксистом, заломившего, по его мнению, невероятную цену за проезженных триста метров. Что поделаешь?.. Директор – в запое, единственная филармоническая машина – в ремонте.

До скончания времён продолжалась бы эта дискуссия, не подойдя, во время её разгара к спорщикам откуда-то взявшийся Беняма. Увидев пахана, администратор быстро и нервно ткнул в руку таксиста купюру и, не дожидаясь сдачи, сбежал.

Но не менее быстро из Савоя выскочил Муха. Как оказалось, он сразу же после концерта побежал шестерить перед Рихтером, чему мы впоследствии сильно позавидовали.

– Рихтер хочет чаю! Рихтера некому напоить чаем! – заорал он в растерянности.

– Ёцым поцым! – эхом отозвался Ёцым Поцым, – Рихтера некому напоить чаем! – А затем, осклабившись редкими зубами в полуидиотском своём озарении, продолжил, – так давайте его к нам, на хазу! Идти-то тут ровно два шага. Эмма Арнольдовна будет приятно удивлена.

– Ты представляешь себе, поц ты адмиралтейский, про шо ты базаришь? Вести ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА в ваш самогонный хлев? И шо это будет? Какими словами он потом вспоминать наш город будет, ты хоть соображаешь? Не надо никого никуда вести. А чаю, это – мигом! – оживлённо вмешался в ситуацию Беняма и  тут же исчез во дворе гастронома напротив.

Буквально через мгновенье высокая стеклянная дверь Савоя распахнулась, и оттуда вышел Рихтер. Он был в распахнутом коричневом плаще и такого же цвета букель красовался на его огромной голове. Увидев нас, он остановился и, каким-то боковым взглядом, как будто мы публика в зале, мгновенно всех оглядел.

– Не окажете ли вы мне любезность, молодые люди, и не подскажите ли вы, где здесь можно купить чаю, – необычайно жеманным для своей мощной фигуры голосом спросил он.

– Какого чаю, – оторопело переспросил кто-то из нас.

– Лучше всего – тридцать шестого, – ответил Рихтер.

Тут мы дружно провели его в гастроном, где, к сожалению, тридцать шестого чаю не оказалось. Рихтер купил какого попало, мы вышли на улицу, где, к нашему удивлению, поджидал нас Беняма. Пахан держал в протянутых руках букель, наполненный пачками самого разнообразного и, даже невиданного по тем, хрущёвским временам импортного чаю.

– Вот, Святослав Теофилович, возьмите… От всего нашего города примите, –осклабившись (ибо блатные улыбаться не умеют), – хриплым голосом возвестил Беняма.

Рихтер автоматически потянулся, было за деньгами, но тут же понял, что они излишни.

– Спасибо вам, преогромное спасибо, – произнёс он, рассовывая чаи по карманам. 
Затем, с прищуром, и как-то сбоку, присматриваясь к Беняме спросил:
– Вы часто ходите на концерты классической музыки?
– Не хожу вообще, потому что её не понимаю. Особенно – Бетховена, – чистосердечно признался Беняма.

– Тогда…– в недоумении замялся Рихтер, раскрывая ладонь с зелёной пачечкой тридцать шестого чая, – как же это?
– Это – от всего города, – оживлённо убеждал его Беняма, – не все у нас такие лохи, простите, я хотел сказать – подонки и фраера, как эта филармония.
–Эх, филармония, филармония, – вздохнул Рихтер, – мне вот завтра отсюда в Черновцы ехать, а билета на поезд у меня до сих пор нет.
– Это не вопрос, – с необычайной горячностью вмешался Муха, – билет я достану!
– Ты? – жёстко спросил Беняма, – откуда же ты возьмёшь этот билет?
–Я достану! Я сказал, что достану, значит – достану! – горячо, и с необыкновенной убеждённостью ответствовал Муха.
–Что ж, – тяжело вздохнул Рихтер, – если директор филармонии к завтрему не проснётся, придётся просить вас об одолжении, – жеманно улыбаясь Мухе, ответил он.
– Скажите, Святослав Теофилович, а вот у вас никогда друзей не убивали? – задал внезапный, но, понятное дело, давно наболевший вопрос, Беняма.
– Убивали?.. – после некоторого замешательства ответил Рихтер. – И в прямом, и в переносном смысле убивали.… Отца моего расстреляли… С другой стороны, если подумать, знаете, то у меня и друзей-то особых нет. То есть, я хочу сказать – друзей сокровенных. Кроме жены, разумеется. Жизнь у меня такая – всё по гастролям, да по гастролям, и конца и края этим гастролям не видно… Общаться с людьми некогда… – устало закончил он.
– Сокровенных друзей… Сокровенных… – зашептал Беняма, молча поклонился Рихтеру и, надев букель на кумпол, широким штормовым шагом ушёл в ночь.
– Необычный человек. Совсем необычный, – глядя ему вслед, произнёс Рихтер.
– Вейз мир, вейз мир! Весь мир стоит перед этим человеком на коленях, а тут не могут сделать ему так, шоб он доехал до этих несчастных Черновиц. Вейз мир, вейз мир, – тяжело вздыхая тихо произнёс Михаил Иосифович, удаляясь в направлении своей Иерусалимки.
– Святослав Теофилович! А почему вы «Аппассионату» не играете? Ведь дивная, нечеловеческая музыка! – как всегда некстати, высунулся Ёцым Поцым.
– Как не играю? Играю, и даже пластинку записал. Другое дело, что эту дифную и, так сказать, нечелофеческую музыку играть, пожалуй, надобно нечасто.
– Жаль, что вы её сегодня не играли, – не унимался Ёцым Поцым.
– А вам что, не понравилось то, что я сегодня играл? Тогда езжайте со мной в Черновцы. Там, у меня совсем другая программа.
Ёцым Поцым открыл было рот, чтобы спросить: не будет ли в этой программе «Аппассионаты», но, сообразив, что в Черновцы он не поедет по-любому, тут же и закрыл его. Но ленинский пафос всё же восторжествовал в его измученной душе.
– Если вы не хотите играть Аппассионату на своём рояле, то я сыграю её на мандолине! – внезапно гневно воскликнул он и засеменил прочь по улице Козицкого к дому № 17.

– Он простой городской сумасшедший. Безобидный, совсем безобидный…– ответили мы на молчаливый вопрос маэстро.
Глянув на часы, Рихтер отвесил лёгкий поклон и, собираясь удалиться восвояси, но, вдруг остановился.

– Рояль у вас хороший. Даже очень хороший, – добавил он, а затем, своей легендарной, неописуемо-лёгкой походкой скрылся в гостинице Савой.
Поутру стало ясно, что Муха явно переоценил свои возможности. Билеты на поезд, следующий в Черновцы, как оказалось, забронировать можно было лишь в Киеве. В Винной Ницце сей поезд считался проходящим, и великой доблестью было, хоть как-нибудь, просто всунуться в него. Но простые билеты, однако, здесь продавались в общий, самый общий вагон. Билетов этих было нескончаемое количество, поелику вагон оный был безразмерен. Поезд приходил, а точнее – проходил в девять вечера, и вот, можно себе представить, как Святослав Рихтер и сопровождающий его Муха, находясь, в толпе нескончаемо орущих и пихающих друг друга, во что попало, граждан пассажиров, медленно продвигались к входной ступеньке вагона. Рихтер и Муха  не орали: «жэнщына, вы куда лезете!» и «мужчына, куда вы прёте!», но аура народного умопомрачения как-то, всё же воздействовала и на них. Лёгкая, чарующая походка Рихтера превратилась в полустарческое семенение и переступание. С превеликим трудом Мухе удалось затолкать его вагон.

Когда немцы пустили газ в помещение Виннониццевского еврейского театра, то, прежде чем умереть, и зрители, и артисты наверняка испытали некоторое обонятельное неудобство. То есть концентрированную, вплоть до пробуждения рвотного рефлекса, вонь. Что же касается вагона, в который вошли Рихтер и Муха, то лучше бы туда пустили газ.
В вагоне ехали: цыгане, русины (так называют себя гуцулы, буковинские лемки и бойки), молдаване, венгры, румыны, поляки, хохлы, лица русской и кавказской национальностей и Бог весть кто ещё. Короче говоря, все, кроме евреев, ибо какой еврей, будучи во здравом уме и твёрдой памяти будет ехать в таком вагоне?

Бесконечно наматывались и разматывались портянки, пеленались и перепеленались орущие дети, а также щедро лился самогон, поощряемый к немедленному поглощению лавиною выражений на подлинном языке межнационального общения, том языке, на котором омерзительное и бранное слово «хуй» – это больше, чем, просто, мужской детородный член, а слово «блядь» (используемое в качестве суффикса и префикса слова «хуй») – значительно многозначнее, чем публичная женщина общественного употребления
.
Однако, вонь… У каждого народа она особая, специфическая. У цыгана – своя, у хохла своя, у кацапа и кавказца тоже имеется. Лишь у солдатской портянки она одинаковая – на все времена и народы. Именно, воспринимая оную вонь, начинаешь понимать эпохальное откровение товарища Леонида Ильича Брежнева, организовавшего для всего мира (правда – чуть позже описываемых событий) новую национальную общность: «Великий советский народ»
. Потому что, к тому времени даже запахи в этом народе слились воедино.
Пройти по вагону можно было лишь боком, раздвигая по дороге силовыми упражнениями колени сидящих, а также, торчащие с полок в проход, головы и ноги лежащих. О, эти НОГИ!  Одетые в носки скубликовского цвета, они впитали в себя всю боль, горе и померкшие упованья многострадального советского народа.
Можно себе представить настроение Мухи, каждую секунду терзающего себя пониманием простой ситуации: «до какой же степени я лоханулся!». Лицо его горело цветом макового поля в полдень, а в душе клокотал Каратау. Тем не менее, навыки приблатнённого пацана взяли своё. Держа Рихтера за руку и абсолютно бесцеремонно расталкивая колени, ноги и головы граждан проезжающих, он потащил его в центр вагона, подальше от туалета и, каким-то образом расчистил одну из нижних, твёрдых, не предполагавших никаких матрасов, деревянных полок. Рихтер забился в угол, уныло глянул в окошко вагонное, вынул из чемодана ноты и начал неторопливо их листать.
Медленно, ох как медленно едет поезд из Винной Ниццы в Черновцы… По пути следования он проезжает величественные и знаменитые населённые пункты, такие как: Жмеринка, Казатин, Мур-Куриловцы, Калиновка Ост, Калиновка Вест, Томашполь, Жабокричи, Гайсин, Гайворон, Шаргород, Степановка, Бершадь и многие другие замечательные месторождения человеческих судеб, возвышенных и низменных страданий, глубоких и передовых, коммунистических переживаний на фоне мировой скорби, закомпостированной в четырёхрублёвом поясном билете.
«Медленно, ох как медленно тянется вышеозначенная скорбь сквозь житие человека, взятого отдельно, в деталях, и только последний кретин может думать, что ему перепадёт что-нибудь и когда-нибудь лучшее, чем-то, что он имеет на сегодняшний день», – думалось поневоле под тупое цоканье рельсовых стыков, и чем больше оно думалось, тем обречённей и привычнее воспринималась новая межнациональная общность в общем вагоне.
Рихтер, тем временем неторопливо листал ноты, улыбаясь звучащей в них музыке и ничего, казалось, не замечал. Но недолго длилось общение гения со смыслом всей его жизни. От верхней полки внезапно отделился демобилизованный сержант и грохнулся головой об металлический край стола за тридцать сантиметров от «Острова радости» Клода Дебюсси. Затем осунулся на пол, и застыл в позе убиенного под Сталинградом (оригинал – художник Скубликов, копия – Белоцерковский завод картонных изделий).

Как сержант не убился на самом деле, он этого и сам не понял. Удар головой об стол был настолько громок, что разбудил бабушек в платочках, покаянно дремавших в рядочек на соседней скамейке. Они всполошились. Начали охать, ахать, поднимать с пола, расспрашивать: «не больно ли расшибся сынок»? Сынок морщился, утробно мычал, и умостился, наконец-то, на краю скамейки рядом с Рихтером, обмотав голову каким-то полотенцем. И видать, с головой случился у него какой-то непорядок, потому что у всех пробирающихся по вагону, поминутно и монотонно спрашивал – нет ли в вагоне пива, а те ему отвечали, что в поезде буфета нет вообще. Медленно, ох как медленно едет поезд из Винной Ниццы в Черновцы…
Мнимое терпение Мухи подошло к концу. Сорвавшись с места, он побежал в темпе presto furioso к проводнику и, захлёбываясь от патетической неврастении, а также, жестикуляции, через пень-колоду начал объяснять ему: КТО едет в его вагоне, чем никак не нарушил усталого терпения пожилого слушателя. В ответ тот посоветовал ему обратиться к бригадиру поезда. Муха удивился и почесал за ухом – ехал-то он в поезде без мамы и папы первый раз в жизни, а, кроме того, не знал мудрого высказывания товарища Леонида Ильича Брежнева: «Во главе бригады стоит бригадир!
», потому что в то время товарищ Брежнев к власти ещё не пришёл. Откуда же было Мухе знать, что у поездов тоже есть бригадиры?
Однако бригадир был, существовал, оказался на месте, и не на шутку испугался. Оный бригадир перепутал, правда, в своём железнодорожном уме звучное имя Рихтера с не менее звучным, по тем временам, именем Вольфа Мессинга, но, несмотря на всё это, во мгновение ока очистил от граждан пассажиров купе рядом со своим. Не плацкартное, а, нормальное, мягкое купе. Затем, даже чемодан Рихтера перетащил в это купе самолично. И чайку поднёс народному артисту первостатейного, пахнущего лёгким угольным дымком. Рихтер предложил Мухе место в абсолютно свободном купе, но тот категорически и героически отказался и провёл ночь, сидя в коридоре на маленьком откидном стульчике.
В Черновцах Рихтер играл, как всегда, гениально. Прощаясь с Мухой, провожающем его на поезд, следующий в Москву, сказал:
– Надо было мне, всё же, играть «Остров радости» именно в Винной Ницце. Эта вещь требует много красок, рояль хороший нужен, а в вашем городе – инструмент прекрасный. Редко когда такой встретишь!
Приехав домой, Муха узнал новость. Директора филармонии, возвращавшегося из этой самой филармонии с авоськой пива в руках, нашли мёртвым в его же подъезде. Маленькое пятнышко крови между пятым и шестым ребром… В упавшей на цементный пол авоське
 разбилась всего лишь одна бутылка. Остальные никто не выпил.
– Это ему – за Рихтера, – мрачно констатировал Миша Грубер, выплюнув и перевыплюнув очередную сигарету «Бутринти».
А вот Ёцым Поцым, как оказалось, разбил вдребезги свою мандолину, потому что понял:  «Аппассионату» Бетховена на мандолине ему не сыграть. И никому, при всём его желании, – не сыграть.
Эмма Арнольдовна подняла с пола алый бант, оставшийся от мандолины, и нацепила его в виде пионерского галстука на один из многочисленных бюстов вождя и победителя трудящихся масс – экспоната коллекционной галереи.
Научные конференции Виннониццевского института народного образования
Замоченный неведомо кем директор филармонии, а также разбитая вдребезги мандолина Ёцыма Поцыма оказались далеко не последними новостями для нас, для всех. На горизонте всеобщего благолепия и степенного умопроцветания Винной Ниццы опять возникли штымпы. Как ни в чём не бывало, передвигались они каракатыми (для понту) своими походками внутри вечернего шествия граждан. Времени от времени останавливались эти двое подле Виннониццевского института народного образования (ВИНО), и чем чаще они там останавливались, тем больше букеля их задирались – всё вверх, да вверх, вплоть до не проломленных пока ещё никем затылков черепа. Они не спорили, не задирались, скорей – шушукались хриплыми от подавленных страстей голосами, озираясь поминутно ритуальным взглядом цепкой злобы того социального антимира, к которому они принадлежали.
Всё дело в том, что когда Беняма отпустил штымпов, то сделал он это отнюдь не по доброте воровского сердца. Во время столь длинного своего повествования, он обнаружил в его осмыслении некоторое усомнение. Некие, не коснувшиеся ушей наших воспоминания, прососедствовали параллельно со сказанным, и касались они, прежде всего, слухов, изложенных конопатым языком фени в малявах из зоны, где пребывал самый младший брат его Ава.
В тех малявах говорилось, что Мотаню замочил вовсе не Лэв, а скорей всего – мусора. И сделали они это, скорей всего, для того, чтобы нагло и несправедливо направить справедливый гнев мести Бенямы на херсонского короля и на всю его малину.
– Как же так? – спросил Беняма у Скопы, – ни хера не понимаю! – С одной стороны ты мине пишешь на зону, шо Лэв, падло, хазарит по моейной территории и корешей моих мочит, с другой стороны Ава пишет, шо Лэв Мотаню не торкал, так кто же пишет все эти малявы, падло, блядь на хуй, хотел бы я знать, га?
– Про Мотаню нам лэвовый пацан сказал под час тёрки и даже подробности сообщил: шо, где, когда. И мы сверяли, проверяли… Хули ты закопыздился, братаня?
– Потому копыздюсь, Cкопа, шо ежели Лэв не виноват, то мне самому себе укорот жизни надобно делать, сам понимаешь. Пахан пахана, от не хуй делать, не мочит!
Диалог сей происходил ещё тогда, на хазе, в том самом маленьком чулане, в дальнейшем же Беняма, отпуская штымпов на все четыре, снарядил их заданием: дознаться правды любыми путями, доложить ему лично, в дальнейшем же – держать язык за зубами. 

Штымпы, которым более жизни своей хотелось из лиц приблатнённого сословия превратиться в законных воров, с восторгом отнеслись к беняминому заданию. Они побежали налево и направо и узнали об истории с Лэвом и Мотаней почти всё. Однако держать язык за зубами… Дело всё в том, что зубы у штымпов, как и у всех блатных тех времён, (про что уже указывалось) были золотыми, серебряными, железными и, немножечко костяными. Посему язык держать за ними было достаточно сложно. То есть, он хорошо держался за зубами металлическими, но, когда попадал на костяные… Здесь надо слегка понимать стоматологическую сущность зубов блатного, в натуре. В костяной составляющей данной стоматологии полагалось иметь некоторый ущерб. То есть, один из костяных зубов должен быть выбит, а лучше всего – надломлен. Для убедительности феневой орфоэпии и риторики. Так вот, когда язык попадал на это отверстие, то удержать его было уже невозможно. Правда тут же становилась маткой, нёбо свербело от жажды истины, а речь приблатнённого становилась харизматической.
И получилось так, что в кулуарах Винноциццевского института народного образования прочно утвердились две версии происшедшего. Профессура данного вуза считала, что Лэв совершил незаконное дело, лишив жизни вора, который завязал и, не согласовав это дело с учёным советом малины. Даже декана не поставил в известность. И с парткомом не посоветовался, в том числе. Доцентура ВИНО придерживалась мнения противоположного. Мотаня, в конце концов, не был коронован вором в законе, он даже диссертационной работы не представил, а степень получил по совокупности деяний.  Жизнь же отняли у него мусора, исходя из своих сугубо служебных интересов, скостив это дело на блатных. 
Долго обсуждалось сие событие на учёных советах, заседаниях кафедр, конференциях и круглых столах ВИНО, но, наконец наступил МОМЕНТ ИСТИНЫ, тайное стало явным и восторжествовала –
Правда, которая есть…
Она, эта матка, получилась диалектической, повинуясь всем трём законам Гегеля сразу, плавно перетекающим в теорию, согласно которой, мир стоит на трёх китах научного коммунизма, на которых, в свою очередь, расположено по три черепахи на каждом ките, а далее – по три слона на каждой черепахе. Что расположено дальше, помнится с трудом, однако Гегель, кажется, здесь не причём. Далее, скорей всего, там располагается то общественное безобразие, которое возможно отобразить лишь математически, а, точнее – арифметически: 666. Нет, понимаешь, чтобы 777, и – в дупло!
Но это всё – пустое. Как сказали бы специалисты по научному коммунизму, на досуге увлекающиеся эзотерикой: «сплошной сефирот!
».
– Шо, блядь, говоришь – нашли? – грубо вторгся один из штымпов в дискуссию за круглым столом, уставленным бутылками сухого хереса и того очаровательного напитка, который народ наш многострадальный ласково называет «грушки-яблочки».
– Нашли, нашли! – эхом отозвался его кореш, громким и хриплым шёпотом перекрывая сумеречный общий гул трудящихся ВИНО. – Две гильзы от ТТ нашли.
– Так теперь шо, эксгумацию трупа делать, или как? Пули искать в черепе, шоб Беняма успокоился?
– Не трожь ты этого Беняму! Ты мóтаешь, шо будет, когда он усекёт, шо Лэв не мочил Мотаню?
Профессура сморщилась от внезапного неудовольствия, поелику отвлечены были от дискуссии, в центре которой находились сефироты. Доцентура же расцвела ушами, да преисполнилась надеждой упованья услышать, наконец-то, концовку этого, затянувшегося до безобразия блатного детектива. 
На самом деле, дело обстояло вот как, на самом деле. На самом деле, МОМЕНТ ИСТИНЫ состоял в следующем.

Когда херсонская малина на двух москвичах и одной волге въехала на бенямину территорию, и начала вдохновенно мочить инкассаторов и мелкий партаппарат, то, кто-то из них, шастая по Старому городу, заприметил Мотаню, что подтвердило предшествующие слухи о его местопребывании и дальнейшей судьбе. И тут надо понимать не столько психологию воров, сколько традиционно-историческое умопомрачение народа этих воров породившее. Если бы Мотаня, аки тебе атаман Кудеяр, демонстративно пополз на локтях и коленях куда-нибудь на покаяние, а тысяча гусляров шла бы рядом и воспевала бы в былинном самозабвении аккордами и арпеждиями каждый шаг его, то эдакое шоу поняли бы все. Но, вот… Какой-то раскольничий скит, чудом уцелевший в хрущевские богоненавистнические времена, абсолютное отсутствие понтяры и действительный, строгий обет молчания… Непонятка.
Эту непонятку Лэву пришлось разрешать быстро и тупо, поскольку по другому действовать воры не умеют. Да и не принято это у них по другому. Лэв сказал:
– Эти марвихеры,.. – здесь он запнулся, смуглое, с правильными чертами лицо его приняло задумчивую позу, а острые продолговатые уши зашевелились в поэтическом вдохновении. – Эти понтярные марвихеры, продолжал он, – марусины херы, вот они кто! Гы-гы-гы! – решил посмеяться Лэв, думая, что кому-то тоже станет смешно. Он не ошибся.

– Гы-гы-гы – отозвались эхом его кенты. А что делать? На крюке они у него были. У Лэва-то.

– А вот, свободы не видать! – рассвирепел для уверенности Лэв, – я того марвихера найду и, мать моя, бандёрша, – перо ему в курятник вдырявлю по самые усы гусарские! Потому шо мало, шо под фраера закосил, так ещё на религию упал, и базлать
 со всеми брезгует!

 Мотаню Лэв дожидался на тихой заснеженной улочке Старого города, плавно спускающейся к реке Бог. Да, именно таково древнее название этой реки. Стоял лютый февраль. Градус в природе тогда был минусовый, потому что водку природа не пьёт и согреться ей было нечем. Иное дело – Лэв и его кенты. Грелись молча, поджидая. Знали они адрес, где пригрелся Мотаня – большой, раскидистый флигелями дом с резным крестом на калитке. Староверческая семья, стало быть, там жила.

И вот, наконец, в конце переулка появился человек, возраста пятидесяти с лишним лет. Шёл он, не торопясь, но, когда подошёл к калитке, из ранней зимней тьмы возникли перед ним внезапно Лэв и его кенты. В лицо Мотаню Лэв не знал, но решил про себя уверенно сориентироваться, следуя описаниям внешности оппонента, ставшими давно уже легендой. Вроде бы многое совпадало.

– Рады вас приветствовать, господин Мотаня! – изрёк Лэв, напряжённо и злобно осклабившись. 

– Не понимаю… Я вас не понимаю…– оторопело произнёс старовер.


– Хули ты не понимаешь, марвихер?.. Всё ты понимаешь. Косишь под фраера, блядь, базлать не хочешь, а вот пику увидел, так и забазарил.

Дальнейший диалог цитировать не получится: соседствие фени – с одной стороны, и слов праведника – с другой, не укладывается в скромные способности автора правдоподобно описать создавшуюся ситуацию. А может быть, попросту надоела вся эта блатота, которой и так уже посвящено слишком много страниц. Добавим лишь, что по ходу диалога и комментариев со стороны сопровождающих кентов, в Лэве зашевелились давным-давно замершие остатки элементарной человеческой души. Звериная интуиция упорно подсказывала: что-то тут не так. И, чтобы прервать это шевеление, а звериную интуицию превратить в звериное действие, он резким движением воткнул пику прямо в горло жертве. Тот и охнуть не успел. Что обещал Лэв, то и сделал. Кенты его, для того, чтобы как-то согреться, искололи падающего умирающего старовера финками и продолжали это дело даже тогда, когда тот уже лежал на пушистом и нежном снегу.

Тренировка у них получилась не слабая. В уголовном деле № 306, в акте №  02, содержащем данные судмедэкспертизы указано: «Острыми колющими предметами нанесено семнадцать проникающих ранений, пятнадцать из которых – смертельные».

Во время всей этой активной физической работы раскидистый своими флигелями большой дом ожил, осветились его окна, шевеля мягкими, померанцевого цвета занавесками. Херсонцы поняли, что пора канать. Но они не побежали стремглав, понимая: никто и никуда звонить не будет (в староверческом доме телефона не могло быть по определению), а на карте маршрутов дежурной машины с мусорами вряд ли Старый город числится вообще. Вытерев скомканным снегом кровавые финки, уходили спокойно, не торопясь.

На крыльцо дома вышла женская фигура, позвала не слишком громким голосом кого-то и, не увидев за частоколом забора труп, возвратилась в царство накрахмаленных и  выглаженных занавесок, в острый запах многочисленных гераней.
Мотаня уходил из скита последним. Хозяин дома, в котором он жил, ушёл значительно раньше. Бывший марвихер остался. Стоя на коленях на холодном деревянном полу отбивал головой в чёрную бархатную подушечку очередную сотню поклонов. Он дал обет молчания и боялся даже губами шевелить, произнося молитвы. Слова молитв кружились в его голове широкими, увеличивающимися во всём свете своём кругами. Давно уже высохли привычные сухие слёзы вечного беспризорника. Душа его превратилась в со-весть = СОВМЕСТНУЮ ВЕСТЬ С БОГОМ.
– Домой пора тебе, брат, – произнёс старшой, неторопливо, не смотря на поздний час, гасящий свечи, – иди, засыпая домолишься.

Поздненько возвращался Мотаня. Свернул в свой переулок и, сделав ещё несколько шагов, он непременно обнаружил бы труп единоверца, под крышей дома которого он жил как родной. Если бы туда дошёл. Не тут-то было. Оказывается – не один лишь Лэв со своими кентами поджидал Мотаню. Проскрипела калитка одного из встречных домов, вышел на встречу человек с сером пальтишке и серой кроличьей ушанке, и, словно треск сухих веток в морозном воздухе, прозвучали два выстрела. Оба – в голову. Почти в упор. Калибр 7.62х51. И лишь глубокой ночью бессонные домочадцы, выйдя на поиски, нашли оба трупа. На морозном воздухе трупы хорошо сохранились, чему судмедэксперты, заступившие на смену утром радовались чрезвычайно: лёгкая и комфортная работа им на сей раз досталась.

– И вы говорите, что нашли одну гильзу от пистолета ТТ – табельного оружия милиции, – разгоняясь на резюме, во время прервал завкафедрой ВИНО сбивчивый, обилующий ненужным количеством деталей рассказ штымпов.

– Да! – ответили те, – одну, небось, мусора подобрали для сокрытия улик в собственную сторону, вторую, небось, не доискались. Не могут, падлы, найти даже то, что сверху лежит, гниды вонючие…

– По любому, волноваться вам не надо. Не спустит вам шкуру ваш Беняма. Совершил он дело абсолютно справедливое по двум позициям, – продолжал профессор.

Позиция первая. Бандиты убили невинного человека, и уже за это заслуживают наказания.

Позиция вторая. Лэв, по-любому, собирался убить Мотаню. Уже за одно это намерение он должен быть наказан. Менты
 же сработали и грубо и, в то же время – виртуозно. Зная, что херсонцы охотятся за Мотаней, они специально всё подстроили: дали им сведения насчёт нахождения жертвы и, на всякий случай, поставили своего «человека с ружьём», в случае, если у бандитов ничего не получится.

– Непонятно… Зачем было мусорам такой сложняк городить? Мы имеем в виду  вот что: устраивать кровавую резьбу по телу, вместо того, чтобы всю малину разом в том переулке и накрыть? – спросили штымпы.

– Во первых – не всю малину, – хитро улыбаясь, произнёс профессор права, – далеко не всю. Многие остались за кадром. А во-вторых: вы представляете себе, какая бы стрельба поднялась в городе. Пусть даже и в Старом? Нет, уж лучше финками – тихо, и чтобы – шито-крыто. А иначе как это всё соотнести с материалами ХХVІ съезда КПСС, где чёрным по белому написано, что организованная преступность в СССР искоренена? Тут думать надо, товарищи! А вам, молодые люди, почаще являться на политинформацию. Вот сюда, за этот круглый стол.

– Как только капуста появятся, – придём, – пообещали штымпы и, ощерив золотые, серебряные, железные и, немножечко костяные зубы, исчезли.

– Бог ты мой! – угрюмо воскликнул рядом стоящий профессор по историческому материализму, – как подумаю – жить не охота. Мы вот только что говорили о сефиротах, о магических кристаллах жрецов Атлантиды, а завтра?.. А завтра мне поутру идти и рассказывать студентам, что такое «Материализм и эмпириокритицизм»… Школа политического мордобоя, так сказать. Зачем им всё это надо знать? Зачем так портить молодёжь? И это у нас называется государственной философией, и-и-и-к!.. Икнётся всё это когда-нибудь очччень громко. Даже очччень громко икнётся вся эта многодесятилетняя политинформация.

– Тише, коллега, – обеспокоено произнёс профессор права, нервно и привычно оглядываясь налево и направо, – идите домой, коллега и ложитесь спать, – добавил он, беря под мышку кожаный портфельчик с кожаной ручкой и, следуя собственному же совету, быстренько ушёл из ВИНО. 

История с двумя убийствами в одном переулке наполнила город невероятными слухами и, даже, разделила его на несколько частей в плане идеологических измышлений. Жители района, называемого Славянкой, например, твёрдо были убеждены, что староверов замочила сионистская община, рассматривая их как жертвенные приношения какому-то своему, неведомому богу. Кое-кто из этих жителей начал было даже точить топоры, вилы, грабли и лопаты с целью устроения еврейского погрома, но во время остановился, ибо,  в результате массированного наращивания общественных сплетен, мнение народа пришло к другому выводу. Народное неудовольствие обрушилось на религию. Говорилось, что именно бандюки начинают мочить верующих, и будут продолжать, пока не искоренят всех. Для этой цели бандюки-убийцы приехали из Херсона, и если они увидят, что не справляются с поставленной задачей, то выпишут таких же с других городов и, даже, – из самой Одессы! Паника пошла по населению. Верить в Бога стало физически опасно, количество воцерковлённых резко уменьшилось. Этого и добивались компетентные половые органы Родино-матери, записав в актив положительную галочку в отчётах по линии выполнения директив КПСС и Никиты Сергеевича Хрущёва лично, люто ненавидящих религию и Господа Бога. Лично.
Прошло некоторое, совсем небольшое время, и вот, наконец, в очередной раз наступил МОМЕНТ ИСТИНЫ! Выступая на торжествах, посвящённых Дню Благодарения, американский президент Джон Кеннеди появился перед многомиллионной аудиторией без головного убора на голове. И тут же, буквально в один день, синхронно, не договариваясь, молодёжь всего мира посбрасывала головные уборы, чтобы не томить в летнюю жару черепá, залитые ненужным потом и зарабатывать преждевременные лысины. Эпоха Белого Букеля закончилась.

Сорок лет спустя


случилось у меня командировка в славный город Винная Ницца. По-быстрому закрыв все служебные дела, приступил я к поиску многочисленных друзей юности, зная наперёд, что улов будет невелик. Многие поспивались и умерли, другие поуезжали: кто в Израиль, кто в США, кто в Германию, кто в Австралию, кто – ещё куда-нибудь, подальше от Родино-матери со свирепым, ненавидящим лицом. Отыскал я, конечно же, Ёцыма Поцыма, никуда не уехавшего по причине полной его ненужности в любой стране мира, и, даже в родном Ленинграде (прошу прощения – в Санкт Петербурге). Сарай на Козицкого давно снесли, компенсировав злодеяние это переселением Ёцыма Поцыма вместе с Эммой Кронциркуль в многоэтажку на массиве Грибоедова.

– Неужто-то это ты, Игорь? В этой бороде я бы никогда тебя не узнал. Как ты постарел, Игорёк, как ты постарел, ёцым поцым, как ты постарел! – порадовался мне человек в сэкэнхендовской жилетке с многочисленными карманами и в неизменных зелёных очках на длинном и, в то же время, курносом носу.


– Мало кто помолодел в наши-то годы, Егор. Похоже, – разве что ты не сильно изменился, – ответил я после обниманий и похлопываний друг друга по спине, по плечам и (прошу прощения за банальный пафос) – по сложенным крыльям давно ушедшей неприкаянной юности нашей.


Вдруг зазвонил металлический будильник. Выключив его, Егор подошёл к большому буддийскому колоколу, висящему в углу комнаты и ударил в него колотушкой.

– Именно в это время год назад преставилась Эмма Арнольдовна, – торжественным голосом возвестил он, – мир её праху, – добавил менее торжественно и не перекрестился, поскольку сызмала воспитывался он в среде советской интеллигенции, бывшей в те времена сплошь атеистической.

– А где твоя знаменитая коллекция, Егор?

– Она – там, – указывая на дверь в соседнюю комнату, уже менее торжественно сказал он, – за неё сейчас большие деньги дают, но я не тороплюсь.

– Из идеологических соображений, что-ли?

– Нет. Хочу, чтобы ещё подорожало.


– Так ведь Ленин – бесценен. Неужто ты его продашь?

И вот тут-то меня ждало потрясение. Не знаю, слышал и видел ли кто из моих знакомцев, как Егор смеётся? Это был удивительный, уникальный смех-крещендо. Сначала шло совершенно тихое, нутряное хихиканье взахлёб, затем какое-то кваканье, плавно переходящее в горловое, наподобие пенья тувинских шаманов протяжное гррры-ы-ы-ы, далее – громкое простонародное гыгыканье, а в заключение всех этих рулад – оглушительный Гаргантюа! И Пантагрюэль в придачу. После весьма продолжительного сморкания в огромный клетчатый платок, а затем вытирания этим платком щедрых потоков слёз, собеседник долго отпыхивался, отдыхивался, а затем сказал:

– Мне всегда становилось смешно, когда все вы принимали всерьёз мою нескончаемую лениниану. Вам нравилось воспринимать меня в качестве человека сумасшедшего. Что ж, это ваше право. Люди всегда стремятся воспринимать друг друга, так сказать, с верхней позиции – чтобы объект восприятия был ниже их. Хотя, конечно же, в моём случае, для подобного восприятия основания были… До сих пор неприятно вспоминать, но, (тяжёлый вздох) иногда вспомнить можно.

Все считают меня коренным ленинградцем, однако, это не так. Родился я в магаданской области и помню себя с малолетства – детдомовским. Матушки своей не помню, она числилась врагом народа и была расстреляна. Где и когда подобрала меня Эмма Арнольдовна и усыновила – тоже не помню. Как меня ей отдали, и как мы оказались здесь, в Винной Ницце – для меня и по сей день загадка. Предполагаю, что не обошлось здесь без влияния уголовного элемента, с которым моя почтенная покойная мачеха дружна была сызмальства. Влияние этого элемента на советскую власть, чтоб ты знал, в те времена было значительно бóльшим, чем это принято считать. Наверное, они каким-то образом меня и выхлопотали. Да… Всего этого я не помню, но зато очень хорошо помню с самых ранних своих детских дней запах самогона. Бог ты мой, как я его ненавижу, этот запах! И мат ненавижу. А феню – тем более!

– Погоди, – перебил его я, – но ведь Эмма Арнольдовна, Царствие ей Небесное, производила впечатление вполне интеллигентной женщины!

– Она такой и была. И постоянно хотела как-то отделаться от всех, так сказать, порочащих её связей. Но воровской мир такой липучий, что, однажды попав в него, отвертеться впоследствии очень трудно. Это как КГБ (мир его праху и осиновый кол в хребет)! Тем не менее, все эти блатные, какими они бы не были, никогда не смеялись над её колесообразными ногами, не в пример людям обыденным, в особенности – женщинам. Она из-за этого даже на работу-то человеческую устроиться не могла, а если и устраивалась, то долго не выдерживала. Население любит шутить над слабыми. Но, речь не об этом. Покойная мачеха моя, как могла, старалась уберечь меня от своих друзей, однако, этого не получилось. Моя детская мечта – стать лётчиком, не находила у неё никакой поддержки. Она хотела, чтобы я выучился в железнодорожном техникуме на станционного смотрителя. И чтобы я всю жизнь свои жил и работал где-нибудь на маленькой и уютной станции, где поезда ходят пару раз в сутки, а под узкими окошками вечно цветут одуванчики. И чтобы вокруг было много, очень много летней жаворонковой тишины и медовых запахов, лишь иногда тревожимых паровозными гудками, и чтобы я, именно в этой тишине мог писать свою бессмертную КНИГУ! А, заслышав приближение очередного поезда, я одевал бы большой красивый железнодорожный букель и, поднимая полосатую палку станционного смотрителя, провожал бы проходящий поезд. Потому что тишина, изредка нарушаемая лязгом и стуком колёс, становится ещё тише, когда колёса эти укатываются в ту неведомую даль, где растворяются и небо, и поле, и солнце, и только там становится понятным, что такое планета Земля, и что такое Вечность, и что такое – Бесконечность. Пушистые головки одуванчиков в это время должны были быть неподвижны, поскольку вокруг не могло быть ветра, а только сплошной мёртвый штиль. Один день, другой, третий, четвёртый день стоял бы этот полный штиль. И тогда с предельной ясностью было бы видно, как осыпаются парашютики одуванчиков. Нижние осыпаются медленнее, чем верхние. Верхние отмирают и, как бы налипают по всему кругу нижнего яруса. А затем всё это медленно, потихоньку сползает и осыпается. И я бы точно так же медленно осыпался вместе с парашютиками. В полной тишине и покое, – закончил свой монолог мой собеседник.

– Слышал  я про твою книгу, Егор, но никогда не видел.

– Что ж. Могу показать.

Во мгновенье ока собеседник мой преобразился. Поправив многокарманную жилетку, он вынул из неё балерину и направился к небольшому сейфику, который я вот только что заметил, следя за хозяином. 

– Ключом он не открывается, – остановившись вполоборота ко мне, заметил он, – уж как я не старался: и слепки снимал, и многократно заказывал ключи у разных мастеров, – не получаются оне к этому изделию. Только – отмычкой. Подарок Бенямы. Посмертный.

Открыв сейф, Егор вынул оттуда огромнейших размеров талмуд, протёр рукавом его поверхность, и бережно положил передо мной. На бархате малинового цвета там златилось добротное тиснение: «Государственное военное училище им. А. Суворова. Выпуск 37». Упреждая движение моей руки, он пальцами прижал углы альбома.

– Читать нельзя, – строго молвил автор, – только после моей смерти.

– Почему?


– Потому что, если кто, кроме меня откроет эту КНИГУ, то прочитает такое, отчего задрожат даже звёзды и посыпятся вниз, и наступит Тьма, и будет длиться Вечность, ибо она – Бесконечность!

Заметив характерный блеск в глазах Егора, я понял, что слухи о его дурдомовском прошлом, отнюдь не измышление блатных и праздных умов.

– Жаль, жаль, – для вежливости вздохнул я, – весьма любопытно было бы почитать, весьма любопытно.


– Любопытно?!!! Лю-лю-лю… – поперхнувшись, произнёс он. – Ёцым-поцым! Да как ты смеешь так уничижительно отзываться о моей КНИГЕ!? Вы все… Вся ваша, а точнее – всё ваше умствующее отродье, чем вы занимались сорок, тридцать и, даже двадцать лет назад? Вы ругали и ругали, хулили и хулили эту страну и прошлую власть. Вам хотелось лишь одного: что бы так называемый совок исчез, испарился. А ещё лучше – что кто-то (но не вы) кровь бы из него пустил. А что будет дальше, задумывался ли кто-нибудь? Кто-нибудь хоть какую-нибудь картину нарисовал? Одна болтовня! Вместо того, чтобы взять в руки ум и потрудить его на созидающую предусмотрительность, – муссировалась слюнявая мечта о диком вольном Западе, именно диком, именно диком, и… триумф его – джаз на костях
! Что делали в те доперестроечные, а в особенности перестроечные времена теперешние великие экономисты, политологи, политики, в конце концов? Те морды, которые нескончаемо мы видим по ящику?

Мои возражения, заключающиеся в том, что в настоящее время всё это уже не имеет никакого значения, и что не только мы, но и весь остальной мир сошёл с ума, и что это не просто надолго, но, похоже – навсегда, не произвели на Егора никакого впечатления.

– Все вы теперь такие умные, как моя жена потом! – процитировал он одесскую пословицу, – а поэтому вы не сможете прочитать мою КНИГУ, ибо нет у вас презумпции понимания!

– Согласен с тобой, Егор, – уразумев, что спор бесполезен, быстро согласился я, – единственное, что хотелось бы знать, основана ли твоя КНИГА на бессмертном учении вождя и победителя трудящихся масс товарища Владимира Ильича Ленина? – сообразил я перевести разговор в иное русло.

Русло тут же наполнилось руладами вышеописанного смеха, быстро сникшего, однако. Поза лица Егора переменилась. Исчез характерный блеск глаз, они притухли, и, совершенно внезапно, я увидел совершенно пожилого, смертельно уставшего от жизни человека.

– Ты понимаешь… Эмма Арнольдовна очень хотела, чтобы я учился музыке. И обязательно, чтобы на фортепиано. Но спохватилась она по этому делу очень поздно. В музыкальную школу меня не приняли – переросток. Знакомые пацаны завели меня в Дом учителя, где я очень быстро научился играть на мандолине, а затем… Затем у меня обнаружились актёрские способности и я начал параллельно ходить в самодеятельную театральную студию. Получилось так, что в очень быстрое время вышел я на главные роли в этом театрике. Его руководитель, окончивший некогда ленинградский театральный и работавший режиссёром в драматическом театре Винной Ниццы, написал рекомендательное письмо, с ним я поехал в Ленинград и поступил, представь себе, на актёрское отделение. Наверное из меня что-нибудь да получилось бы, но… Кстати, – глаза его вдруг засияли, – я и в кино тогда снимался. Здесь, в этом городе, летом, на каникулах. Сразу же после первого курса как только приехал я к матушке (прошу прощения – к мачехе) отъедаться после студенческой голодухи, то тут же подвязали меня на съёмки. Снимался тогда, в Винной Ницце фильм «Флаги на башнях».

– Помню, помню, – оживлённо подтвердил я, – мы тогда, будучи пацанами, тоже бегали на эти съёмки, участвовали в массовках, изображая совсем уж юную поросль макеренковского интерната.

– Ну вот, видишь… Мне же, как студенту театрального, дали эпизодическую роль – молодого преподавателя. Я такой надеждой загорелся, если б ты знал! Но как только я прочёл сценарий, то понял, что никакой надежды в этом деле быть не может. Никакой надежды, кроме Надежды Константиновны Крупской.
Сказав это, он опять начал розгоняться на своё сложное смеходеяние, но, опять как-то быстро сник.

– Я отказался от роли, получив, конечно же изрядный нагоняй от Эммы Арнольдовны, но, скажи мне, – возможно ли искренне сыграть НАДЕЖДУ, пронизанную невероятной ложью? Вернувшись в Ленинград, я, буквально через несколько дней, попал в историю, в корне изменившую всю мою жизнь.

Одни замечательные люди, к которым я частенько заходил, чтобы отдохнуть от казармы общежитейской жизни, попросили отнести некую весьма объёмную машинопись другим, таким же замечательным людям. Знаешь, – кучу страничек папиросной бумаги, на которых было весьма густо напечатано что-то под синюю копирку. По дороге я забежал в кафе на углу Невского и Литейного, чтобы съесть пирожок и выпить стакан тёплого компоту из сухофруктов. Интереса ради, я вытащил из портфеля машинопись и начал её листать. Вот тут-то ко мне и подошли решительные граждане в серых габардиновых пальто и таких же серых кроличьих шапках. Они отобрали у меня машинопись, начали её листать, спросили: «не моё ли это?», ответу моему отрицательному не поверили и увезли меня в свою организацию. Я не помню, сколько я там пробыл потому, что никогда не предполагал, что могу перенести такое количество унижения. Допросы и ночью и днём. Боже, что они только не вытворяли, и чего только не шили! Из Винной Ниццы (как я понял это впоследствии) пришёл ответ на их запрос, где я был охарактеризован как абсолютно асоциальная личность, связанная с миром уголовников и криминальных элементов. Не хочу утомлять тебя подробностями этого дела, тем более, что и самому-то неприятно всё это вспоминать. Скажу лишь только, что в связях с иностранными разведками я не сознался, потому что за всю жизнь свою не прочёл ни одного детектива, в котором деяния такого рода были бы описаны. А когда объект допроса абсолютно тебе неведом, то, сколько бы тебя не били и не светили в глаза двухсотваттной лампой, много из тебя не выпытаешь.

И вот, когда количество унижения (я так понимаю) вышло за пределы, отведенные моей нехитрой душе, тогда я начал городить нечто такое, от чего рожи их стали скучными, а профессиональную бдительность снисходительной. Но это, скорей всего – не из-за моих слов. Как я понял позже – изменилось нечто в структуре самих органов. Никитка
 решил реформировать их и насажал туда в качестве начальников работников пратаппарата. Этих новых, энергичных людей мало интересовали машинописи в семнадцати экземплярах под синюю копирку. Они требовали дел более крупных.
Потому-то отношение ко мне со стороны моих истязателей как-то, в одночасье изменилось и передали они меня в руки психических эскулапов. Здесь то и проявились мои актёрские способности, – гордо приосанившись, продолжал Егор. – О том, что пора давно во всю косить под дурку, я понял давно. А тут, как видишь, ещё помогли и обстоятельства.

Не буду утомлять тебя подробностями допросов (или, как нынче принято говорить – тестов). Должен лишь отметить, что по занудству своему, они значительно превосходили нескончаемо повторяемые вопросы мусоров. Они так меня достали, что я решился пойти на крайнюю меру: уничтожить всю карательную психотерапию СССР! – Повышенный голос Егора сорвался на фальцет, он хлебнул остывшего чайку и замолчал.

– Ты рассказал им про КНИГУ? – внезапно догадался я.

– Совершенно верно. И не только рассказал, я начал им её ци-ти-ро-вать! Бог ты мой! Если бы ты видел их реакцию… Они  начали нервно переглядываться и в глазах их светился ужас. Ни имея сил слушать цитаты из моей КНИГИ, они по-быстрому укололи мне двойную порцию галапиридола, надели на меня смирительную рубашку и приставили к моему длительному отдыху санитара, комплекции которого позавидовал бы сам Стасов.


Когда я очнулся, то долго и жадно пил тёплую, невкусную больничную воду, вымывая из организма медицинскую гадость. Я очень даже приободрился, почувствовав силу превосходства мысли и незапятнанного ничем и никем вдохновенного труда всей моей жизни. Но, не тут-то было… Плохо, ой как плохо знал я карательную медицину советской власти. На следующем «тесте» они, не дав мне даже слова промолвить, сказали, что я очень тяжело болен, и что единственное средство для моего выздоровления и освобождения это – Владимир Ильич Ленин. И что выздоровею я лишь тогда, когда выучу наизусть все пятьдесят восемь томов вождя и победителя трудящихся масс. И, как только я открыл рот, чтобы цитировать свою КНИГУ, санитар, умело заткнув мне рот, увёл в палату-одиночку, где на единственной полке и на подоконнике красовалось полн. собр. соч. В. И. Ленина. Всё оно туда, естественно, не постилось, и оставшееся тома были аккуратно сложены прямо на полу. Отдельной стопкой красовались материалы XX, съезда КПСС. Глянув на зарешеченное окно, на крашенные темно-синей краской стены, и на эту кошмарную библиотеку, я всё понял и задрожал от безысходной душевной спазмы, окрашенной невыносимым животным страхом.

Галапиридолом меня больше не кололи. Эта гадость ухудшает память, а это не было в интересах советских фрейдов. Как оказалось позже, кое-кто из полностью двинутых на голову моих эскулапов, затеял писать диссертацию на врачебно-идеологические темы. А точнее, о том, что марксизм-ленинизм способен вылечить любою психическую болезнь. Даже, самую тяжёлую. Диссертанту нужен был эксперимент с положительным результатом, а, поскольку органы проявили ко мне безразличие, то почему бы меня при помощи диссертации оной да и не «вылечить»? Животная интуиция подсказывала мне, что в теперешнем моём положении лучше всего вести себя наивно, бесхитростно и, по-детски искренне. Я взял наугад какой-то том и начал его листать. Через неделю я доложил, что выучил его и меня повели на «тест». 
Консилиум, к моему удивлению, отсутствовал, зато присутствовала, явно одинокая женщина, лет сорока, с оловянным, бронированным взглядом. Она деловито открыла объёмную новенькую тетрадь, чтобы записывать туда все мои показания. Прежде всего, она спросила меня: поступал ли я в комсомол. Я тут же ответил: да, поступал, и тут же потребовал, чтобы мне дали возможность сняться с комсомольского учёта в моём институте, и поставили на учёт здесь, в дурдоме. Она всё это молча записала. Затем, взяв из рук санитара том, открыла его наугад, и что-то спросила. Я ответил. Она меня поправила, затем опять спросила. Вот здесь-то я и сориентировался, что ей выгодно, чтобы я цитировал всё правильно, даже если оно и неправильно, и, чтобы моё изучение полнсобрсоча проистекало быстро и успешно. Засиделась она в диссертантках. Поняв это, я, в дальнейшем, лепил что угодно (но зато, строго соблюдая стиль очевидного параноика Ленина) и, даже абсолютно на арапа, указывал страницы всех этих сочинений, ибо она давно уже туда не заглядывала. И всё же – как душевно, и к месту, происходило изучение и цитирование классика в стенах дурдома!

Наконец-то наступил день, когда она пришла ко мне в палату. Без санитара. Стояла летняя жара, и я сидел на койке в одних лишь трусах. Сам понимаешь – красотой я никогда не отличался, но в то время я был весьма юн, а это – компенсирует. Завидев меня в таком виде, она остановилась и,.. как мне описать её взгляд? Женское одиночество, тем более, ежели оно партийное, – загадка тяжёлая и безнадёжная. Оно упорное, гранитное, стальное, титановое и, вообще – чёрт знает какое. Но вот, когда одиночество оное совершенно внезапно для самой особи, срывается с петель, то становится, с точностью до наоборот, – мягоньким, жиденьким и ноюще требовательным.

Я вскочил с места по стойке смирно, она же приблизилась почти вплотную, не мигая, уставившись прямо мне в глаза. О, чудо преображения! «Эти глаза-напротив»
, из оловянных превратились в васильковые, беззащитные, смиренные. «Ёцым-поцым!» – зашевелилось у меня в голове, – «если я совершу с ней блудодеяние, то сидеть мне здесь до конца времён. Либо она не захочет меня отпускать отсюда, либо её сотоварищи захотят меня таким образом покарать и заколют своими препаратами насмерть! Что делать, и кто виноват?». Но женщина сдержать себя уже не могла. Она положила мне руки на плечи и прильнула ко мне всем своим телом. Мой член Коммунистического союза молодёжи СССР тут же резко вскочил, рапортуя своей стальной твёрдостью о беззаветной преданности органам КПСС. Она слегка отстранилась, прижала палец к своим узким и сухим губам, а затем, молча указала этим же пальцем на все четыре угла палаты, сигнализируя о прослушке. Пришлось мне целовать её взасос молча, тем более, что она начала творить рукоблудие. Массировала она моего комсомольца до тех пор, пока больничные трусы (инвентарный № ОМ/1212) не взмокрели так, что даже слегка потекло. Тут же ноги бедной женщины подкосились, и я с трудом удержал её на весу. Несчастная! Она даже простонать побоялась из-за невидимых жучков в стенах. Хрипела долго, часто и, почти бесшумно.

Но вот, сеанс закончился. Глаза её сияли, сумасшедший румянец расцветил щёки, встряхнув коротко остриженной головой, она выбрала одну из книг на полке и ледяным, служебным тоном спросила меня: давно ли я мерил температуру? Я ответил, что не мерил вообще, поскольку погода нынче жаркая, и простуды, а тем более температуры, в придачу, быть не может. Она не стала со мной спорить, посмотрела микстуры на моём столике и сделала мне замечание, что пью я их не регулярно. Знала конечно, курва, что таблетки все эти я спускаю в унитаз: зачем здоровому человеку пить химию, портящую органы пищеварения, а почки и печень – тем более? Избранную книгу унесла с собою, но, на следующий день опять явилась. Первым делом она открыла эту книгу, где карандашиком очерчены были некоторые абзацы, их было немного, а внутри тома маячила записка: «Вызубри слово в слово и запомни страницу!» Отстранила мои, устремившиеся к ней руки, и ушла.

Пришла через день. Жара стояла прежняя, я по-прежнему сидел на койке в одних лишь трусах, она глянула как-то необычно в мою сторону, но замечания мне по поводу моего внешнего вида никакого не сделала. Затем начала меня экзаменовать: я, с предельной точностью цитировал весь этот бред про нескончаемую классовую борьбу трудящихся империи российской, видеть которых вождь никак не мог лично, потому что писал всё это, сидя на западно-европейских бульварах, где попивал любимое баварское пиво. Эти трудящиеся боролись с друзьями вождя, эксплуататорами – людьми богатыми, которые, впрочем, и содержали его в эмиграции, чтобы он пил пиво и писал о том, как с ними бороться.

Чем больше я цитировал, тем большее чувство удовлетворения озаряло лицо женщины, понимающей, что её психоидеологический эксперимент движется в правильном русле. И всё бы далее проистекало правильно и в пределах лучшей в мире нравственности, изложенной в «Кодексе строителя коммунизма», если бы не мой, недовоспитанный половой член Коммунистического союза молодёжи. Он вспомнил нежные руки лечащего врача и восстал на борьбу с мировым капитализмом так, как будто он проклятьем заклеймённый, и нет у него в этой жизни никакого выхода, кроме рукоблудия стареющей, больной марксизмом-ленинизмом нимфоманки. Увидев необычайное рвение комсомола, партия приняла его в свои объятия, обнаружив внезапно полное отсутствие женских трусов. В результате этого эксперимент не закончился рукоблудием, а произошёл полновесно, с большим скрипом больничной койки: всё, как в вырезанных цензурой кадрах соцреалистического тогдашнего кино. Сплошная тебе суггестия, концентрирующая паллюартогенетические доминанты эякулятивного синдрома. В конце эксперимента моя экскулапша даже позволила себе еле слышно, но, зато с чувством глубокого удовлетворения прошептать: «Что же вы это делаете со мной, больной?» 

Психологический эксперимент требует многократного повторения, он, действительно повторялся до тех пор, пока не наступила его окончательная фаза. Санитар, на лице которого давно уже кривилась двусмысленная пошлая ухмылка, повёл меня в экзикуторскую, где восседал консилиум, так испугавшийся в своё время моей КНИГИ.

С меня сняли смирительную рубашку, и экскулапша долго что-то излагала присутствующим на своей зубодробительно-непонятной врачебной фене. Затем она раскрыла тетрадь и сказала мне, чтобы я процитировал второй абзац снизу такого-то и такого-то тома полнсобрсоча. Я, сначала чётко пробубнил цитату, а затем, всё далее и далее распаляясь, излагал положения полнсобрсоча артистично, с выражением и, даже – в лицах. И когда я сделал патетический жест, – как будто я на броневике, главный эскулап резко оборвал меня и сказал, чтобы я не размахивал руками. Я ответил ему, что, поскольку я студент театрального, то для меня естественна жестикуляция, ибо она помогает запоминанию. Это возымело своё действие, и далее не прерывали грубо и брутально мою артистичность и параноидальную харизматичность.

Несколько дней никто не навещал меня, кроме санитара и его ухмылки, приносящего мне еду и лекарства.

– Выпишут тебя скоро, – бросил он как-то, невзначай, – она нашла себе другого. Болт у него, я тебе скажу, раза в полтора больше твоего. Видел, когда обмывали его в душе.

«О, женщины, вам имя – вероломство!» – с чувством глубокого удовлетворения подумал я, и даже подпрыгнул в порыве какого-то мистического удовольствия. Свобода, свобода! Скоро, скоро!

Когда же я, наконец-то предстал внезапно пред  Эммой Арнольдовной, она – заплакала. В первый и последний раз за всю жизнь я увидел слёзы в её закостенелых от глухой юдоли одиночества усталых глазах. Отношение ко мне со стороны других окружающих, естественно, изменилось. Блатные, например, отнеслись, поначалу, с уважением, поскольку дурдом по их понятиям был делом, быть может чуть менее авторитетным, чем зона. Но, когда я им начал втирать цитаты из Ленина то захохотали, определяя по фене своей мой диагноз.

«Так-то оно, так, – подумалось мне, внимательнейшим образом слушающего Ёцыма Поцыма, – да только вот, скорее всего ты до такой степени вошёл в роль, мой любезный, что сжился со своим Ильичём навеки. Похоже – ты искренне полюбил вождя и победителя трудящихся масс, подобно жертве любящей своего палача. Сильно уж много внимания уделяешь ты ему и по сегодняшний день. И превратился ты, дорогой мой в подленинского дурачка, каких во времена советские число было неисчислимое. Да и по сей день существуют эти подленинские дурачки. Потому что каждому хочется хоть как-то приблизиться к так называемой сильной личности, а главное – залетимигизировать свой страх. Сделать РАДОСТНЫМ этот страх, животный ЛЕНИНСКИЙ страх… Животный страх, чтоб не посадили, чтоб не расстреляли, страх… Животный страх… 
Но … это – в прошлом. Нынешняя молодёжь в гробу видала всю эту идеологию. Сотворяют банки и тут же грабят народ без массовых убийств и увечий, просто так – используя так называемые «коридоры в несовершенном отечественном законодательстве». А какие-сякие коридоры могут тут существовать? Советское законодательство, во всяком случае, никаких-таких «коридоров» уж никак не предусматривало».
– В институте меня, само собой, не восстановили, вежливо, не глядя в глаза сообщив, что человеку с диагнозом учиться в советском вузе не положено. – Продолжал Егор. – Я вернулся в Винную Ниццу, но единственным человеком, заинтересовавшимся трансформацией, произошедшей в моём сознании, оказался Михаил Иосифович, частенько забегавший к нам – пропустить рюмочку после осточертевшего ему давным-давно «с фонаря – на коду!». Он-то и принёс мне первого «Ленина в Разливе». Затем количество экспонатов моей галереи начало стремительно увеличиваться. Бог ты мой! Чего только не тащили люди! Со всего Союза везли.

Но не все произведения проходили строгий худсовет хазы по Козицкого 17. В особенности изделия народных промыслов. Так, например, большие раскрашенные открытки с целующимися голубками, продававшиеся в поездах, на которых написано было: «Лети с приветом, вернись с ответом!», или же: «Как по закону – привет почтальону!» забракованы были сразу. А вот художник Скубликов – нет. Ведь, согласись, – этот художник рисует красивше чем те открытки. С другими же экспонатами происходили самые неожиданные вещи. Так, например, – большое панно, вышитое гладью, на котором русалка лебедя кормит, Эмма Арнольдовна приспособила в качестве парадной скатерти для питейного стола. Однако скатерть эта вызвала сумасшедшее неудовольствие блатных.

– Что это за поебень, капитанша? – громогласно вопросил Беняма, тыча квадратным своим пальцем в русалку. – Не баба и не тарань. Ни тебе выебать, ни тебе закусить. Убери её в пизду!

– Ты извини. Игорёк, что я матерюсь. Но как иначе процитировать Беняму?

– Слушай… А что же, всё-таки толком случилось с Бенямой? Разное мне рассказывали.

– Печальная история. Круг
 решил, что Беняма неправ в истории с Лэвом и, как вор в законе, должен умереть. Далее произошла истинная трагедия. По недоразумению. Исполнитель (или же, говоря по-современному – киллер) знал Беняму только по словесному описанию. Точно также, как Лэв Мотаню, ибо картотеку, как ты знаешь, блатные не ведут. Перепутал исполнитель Беняму со Скопой, в результате чего перо получил последний. Беняма после этого случая запил совсем уж безбожно, от того-то вскорости и умер. Что же касается Авы, то здесь мусора обманули Беняму самым подлым образом. Не только не скостили Аве срок, а, наоборот – ещё и добавили. Где он, и что с ним, никто и по сей день не знает.

– А Приказчик?


– С того, как с гуся вода. Устроился директором овощной базы, сидит тихо и нигде не показывается. Зато Миша Грубер благоденствует! Бабок – немеряно, прямо тебе – олигарх! Хотя злые языки рассуждают, что без Приказчика он – ноль. Общак-то всё одно Приказчик держит. Просто, нигде не показывается, потому что старый.

– А Моню Герцена тоже зарезали?


– Чуканули сразу же после того, как ты в Киев уехал. Что и предрекал ему Беняма. Пошёл Моня в очередной раз на танцы в парк культуры и отдыха имени Горького. Как всегда, с топором за поясом, чтобы производить на девушек впечатление мужчины сильного и легендарного. А тут получилось так, что нагрянули на эти танцы фраера из Казатина. Они праздновали производственное событие. Там у них, если ты знаешь, – железнодорожное депо, в котором поезда чинят. И когда в стране появились первые металлические рубли, они тут же приловчились их чеканить в этом депо. И получилось у них намного лучше, чем у советского монетного двора. Разбогатели, значит. Другая группа прогрессивных технологов научилась изготавливать боевые ножи. Нет, нет, не убогие какие-нибудь финки, нет! Клепали они клинки, наподобие короткого римского меча, который, как известно, покорил мир. На этих мечах они много фехтовали на досуге, не избегая даже травм и увечий. И вот тут, на виннениццевской танцплощадке, попался им Моня Герцен, защищавший топором не только свою территорию и не только Нинку Бубнову, стоящую рядом, но и, как нам известно, из истории, – всё свободомыслие зарождающейся интеллигенции, тут же угнетаемой царскими сатрапами во имя благомыслия и порядка самодержавной империи. Герцен, ведь это – Герцен!

Топор у Герцена выбили из рук моментально и тут же искололи мечами до мозга костей вместе с колокольчиками и бубенчиками. Пытающуюся убежать Нинку сбили с ног, она упала прямо на газон в центре площадки, и они тут же ринулись к ней, чтобы ПОДАРИТЬ ЕЙ ТАК МНОГО ЛЮБВИ, как она жаждала этого всю свою жизнь. Каждый хотел быть первым, и они учинили фехтование по всему кругу площадки, что тебе в Козилее
! Звон мечей, боевые крики нападающих и оглушительные вопли раненных заглушили пошлую фонограмму «Воли моей супрóтив, эти глаза напротив», и полилась рекою кровь. Когда же разобрались по-мужски, самый главный подошёл к опрокинутой навзничь Нинке, грубо содрал с неё нейлоновые трусики и вытер ими окровавленный свой меч. А затем он поднял эти трусики над головой как трофей и завопил:
– Ебать и резать!

– Не надо резать, не надо резать! – истерически запричитала Нинка, – лучше – ебать. Ебите меня все подряд, у меня бешенство матки, и чем вас будет больше, тем мне лучше. Не убивайте меня, лучше – ебите, побольше ебите!

Однако, тут кто-то крикнул: «шухер!», братва моментально разбежалась, но бегали они не долго. Подобрали всех на вокзале, было потом над ними судилище, и всё такое прочее… Нинку никто не тронул – не успели, а вот Моня…

Конечно же – жуткая история всё это, Игорёк, но по теперешним временам?.. Сейчас по ящику показывают вещи покруче. И каждый день показывают самые разные эти истории в самых разных вариантах, а главное, что этому потоку нет, и, никогда не будет конца. И кто мог подумать в далёкие шестидесятые годы, что вся эта блатная романтика, воспринимаемая нами как вызов тупой деспотической власти, получит такой размах и… НЕ НАДО СПОРИТЬ! – всенародное одобрение и любовь.

– Эх, Егор, Егор…– вклинился я наконец-то в этот бесконечный монолог. – Меня заботит несколько иное. Те кошмарные истории шестидесятых, свидетелями которых мы были, действительно воспринимались тихими мещанами как нечто ужасное, порождающее бессонные ночи, и так далее. Но меня беспокоит вопрос жизни и смерти. А точнее – как люди шестидесятых переживали смерть, смерть близкого, смерть приятеля, друга… Любая смерть переживалась тогда как личная трагедия, и личное страдание по поводу её было глубоко… А сейчас – хоть кто помри… Ну и что? Умер, постояли над могилкой, закопали, бухнỳли – и будь здоров. Забыли. Тут же забыли походку человека, его улыбку, разговор… Как звали по имени, пожалуй, не забыли. Но и это не надолго.

– Ёцым Поцым! – засмеялся Егор, – люди шестидесятых были значительно эмоциональнее теперешних субъектов восприятия. Да, жилось тогда вроде-бы скучно, монотонно, однообразно, огромный окружающий мир был закрыт, но, зато, сколько книг мы читали! И разговаривали, разговаривали, разговаривали. Вот этот ящик не включался неделями, и, слава Богу, что смотреть там было нечего. Люди были ближе друг к другу, намного ближе, чем теперь. Общаться времени хватало. А ещё, помнишь, как я в шахматы играл? Ведь намного лучше Повзонэра. Ты помнишь, как я своей турой напал на его королеву? Он защитился офицером, но всё равно это ему не помогло, эх!..

Всё в этой жизни имеет своё начало, всё в этой жизни имеет свой конец. Настало время прощаться. Егор проводил меня на поезд, и долго мы жали руки друг другу, не зная, увидимся ли когда-нибудь.

– Да, Игорёк, – сказал он мне на прощание, – все наши разъехались, переселились в другие страны. Переселимся ли мы куда-нибудь?

– Куда, Егор, куда?..


– Из Родины-матери - в Отчизну.

– Не знаю, Егор, Не знаю… Прощай, Егор!
Баллада о любви

Всё вокруг преобразуя в сексуальную арену,


Наша Двойра Кишментухес покорила быстро Вену.


Авенариус, Богданов, Валентинов и Юшкевич


Навсегда и безвозвратно нашей Двойре надоели.


Жажда новых увлечений, приключений без оглядки


Поглотила нашу Двойру навсегда и без остатка.


Слава девушки красивой, томной словно маха Гойи,


Очень быстро разбежалась среди европейских гоев.


Эти гои и плейбои навалились прямо сразу,


Деву Двойру  вожделея - сексуальную заразу.


Деву юную желая, мастурбируя и мучась


Эти гои и плейбои заслужили злую участь. 

Двойре сильно захотелось уклониться от махизма,


Эмпирически постигнуть прелесть материализма.


Этих гоев и плейбоев вместе всех она манала,


Члены и противочлены
 вообще в гробу видала.

Всё, что грезилось и снилось, вдруг взяло, и совершилось:


Плац-пегали, монпарнасы наша Двойра победила!


«Тело – комплекс ощущений, элементов»
 наслажденья

Отдавала людям бедным без сомненья и зазренья.

Ей сулили миллионы толстосумы и пижоны,

Обещали (ах, ты!) яхты, чеки, чтобы стричь купоны,
Но она их всех манала, презирала и давала

Только тем, кто Карлом Марксом и проклятьем заклеймённый.

Матьериализм, матьериализм,



Матьериализм, эмпириокритицизм! (Дважды)
И вот раз, гуляя праздно по Латинскому кварталу,

Довелось ей, вдруг, услышать говор русский и картавый.

Оглянулась, увидала – кто-то рыжий, злой и лысый

Про себя, но вслух читает сразу всю газету «Искра».

Двойра вмиг остановилась, расцветая словно роза,

Нежный тухес оттопырив, застывая в этой позе.

- Здрасте, здрасте, монпарнасте, - так она ему сказала,

Но, увидев взгляд свирепый, испугалась и удрала.

Спряталась она в мансарде средь Латинского квартала,

Второпях накрасив губы, вдруг взяла и зарыдала.

Оглянулась,  - ужаснулась: там, в углу, из-под карниза

Вдруг выходит, весь в кровище, жуткий призрак коммунизма.

Он кричит, рычит: «Заставим топором делить на классы

Этот мир до основанья и во имя Карла Маркса!

Лбами сталкивая классы, средь чумы вовсю пируя,

Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!».

Матьериализм, матьериализм,



Матьериализм, эмпириокритицизм! (Дважды)
Двойра птицею вскричала, будто жертва браконьера!

Коммунизма призрак тут же превратился в кавалера:

- Зд’авствуй, Двой’ра, др’уг любезный, ’еволюции полезный,

Ты п’елестна, словно ангел п’олетарский и телесный.

Он сказал, и глаз прищурил мило и РСДР-пешно,

А затем вдруг раздеваться начал быстро и поспешно.

Дева ахнула, смутилась, покраснела, зажурилась, -

Не такое махе Маха знойной грезилось и снилось.

Ведь она вождя хотела всей душою, а не телом,

Всем нутром желая принять абгехобен до предела.

- Почему ты отвернулась,  - озабоченно спросил он, -

Что тебе в моём обличье так несносно и не мило?

- Вождь мой светлый и влюблённый, ваши жёлтые кальсоны

Не хотят стирать, как видно, ни любовницы, ни жёны.

- Хе-хе-хе, - ответил Ленин, щурясь вновь эрсдеэр-пешно, -

Разве важен цвет кальсонов, их узоры, нет, конечно.

Важно то, что в них таится, - напрягается, стремится

Сквозь любой кордон прорваться и победой разрядиться! -

Так сказал он, и в ширинке долго и, пыхтя, копался,

Искру красную оттуда вынуть гордо постарался. 

И, лукаво усмехаясь, предъявил он это деве,

Не стыдясь, не злясь, не каясь, не боясь, на самом деле.

А затем воодушевлённо снял те жёлтые кальсоны,

Видом чьим не удручались ни любовницы, ни жёны,

Пожирая Двойру взглядом, начал он кружиться плавно,

Чтоб увидела девица аргумент простой и главный:

Среди рыжих волосочков, выступая неопасно,
В сероватом ободочке притаился прыщик красный.
Эксгибиционизм, эксгибиционизм,



Эксгибиционизм, эмпириокритицизм! (Дважды)

- Вождь мой светлый и влюблённый и никем не побеждённый,

Не могу никак я принять ваш подарок очень скромный.

Я не фея парадоксов, уважая все различья,

Что-то я не понимаю – где здесь доблесть и величье?

Тут Ильич нахмурил брови и уставился на прыщик,

Понимая – пререканья в этом случае излишни.

Улыбаясь как-то жалко, губы складывая в минус,

Прошептал он: «Ну хотя бы… ну хотя бы – кунилингус».

Двойра вдруг ощетинúлась, и, по правде, возмутилась:


- Как вы смеете, товарищ, предлагать такую низость!


Вы – оплот, надежда, совесть всех грядущих поколений,


Вечно нравственный и чистый ЛЕНИН, ЛЕНИН, ЛЕНИН, ЛЕНИН!!!

- Ах ты, блядь! - воскликнул Ленин, прикрывая красный прыщик, -

Ты даёшь подряд, на шару, всем клошарам грязным, нищим!

Ну да ладно бы, клошарам, так ведь в списке том: Срулевич,

Авенариус, Богданов, Валентинов и Юшкевич!

Буржуазные подонки и наперсники разврата –

Я их всех с говном смешаю навсегда и безвозвратно,

И такое напишу я! – всех смету единым махом

Во главе со пресловутым (пшёл он на хуй!) Эрнстом Махом!

Материализм, материализм,



Материализм, эмпириокритицизм! (Дважды)

- Так сказал он и угрюмо, неумело одевался,

А, одевшись, наконец-то, уходя, не попрощался.

Очень долго наша Двойра убивалась и рыдала

Посреди монплац парнасов и Латинского квартала.

Продолжалось бы всё это от заката до рассвета

Много дней, ночей и чисел прозаичных, невоспетых,

Но… Что грезилось и снилось, вдруг взяло и совершилось –

Отыскал в Париже Двойру детства друг её Нухимес,

И увёз её оттуда, здравым смыслом побуждаем

Коммерсант из Винной Ниццы, молодой Нухимес Хаим.

В городе родном отмылась Двойра от махистских пятен,
Понимая – воздух Ниццы вечно сладок и приятен.

В созерцательности млея, и смиренно век свой прожив,
Избежала холокоста, призывая милость Божью.

А вот Мах, чтоб как-то понять мысли ленинской задор, -

Он, годов последних негром русский выучил зато.

Дни ушли, за ними – годы, никогда им не воскреснуть.

Над седой равниной моря Голда Меир буревестник!

ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ
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Фотоколлажи
Богдана Кобзаря и Александра Кокорина
Возгласы и высказывания просьба направлять по адресу: lapinsky@i.ua
� Кочумать (по фене) – молчать.


� Булер (по фене) – рубль.


� Берлять (по фене) – кушать. 


� Пердолить (польская феня) – то же, что и «барать» - русская феня..


� Ёцым-поцым (идиш) – ёханый бабай (приблизительно).


� Майлó (по фене) – кастет.


� Тёрка – мрачнейшее из испытаний. Испытуемому связывают руки и ноги, а затем таскают лицом по острой гальке туда-сюда, туда-сюда до тех пор, пока лицо это не исчезнет. 


� Малина (по фене) – стойкое воровское сообщество со строгой иерархией. Короче говоря, ячейка организованной преступности.


� Шалман – то же, что и «малина».


� Зигфрид фон Азухенвей – реальная историческая личность. Еврей-ариец, прямой потомок Ульриха фон Эшенбаха и Бейлы Бройлы Брохес Борхес Гвейлы Нухес Штормберг.


� Бухать (по фене) – пить.


� Срулять (по фене) – пúсать.


� Верзать (по фене) – какать.


� Конечно же, верный ученик В. Ленина -  известный, выдающийся, знаменитый, великий, культовый, знаковый, харрризматический и, само собой разумеется, – ГЕНИАЛЬНЫЙ французский философ-структуралист и постструктуралист Жак Деррида, наверняка, не согласился бы с подобной интерпретацией писаний своего любимого учителя. Но это лишь только потому, что его никогда не заставляли сдавать кандминимум по марксизму-ленинизму.


� Боима поцен грейцер (идиш) – непереводимо.


� Медэбэйцелы (идиш) – яйца. Не куриные, естественно.


� Намёк на известное выражение В. Ленина о том, что электрон столь же бесконечно делим, как и атом.


� Фигуранты творения В. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».


� «Кыш мэн тухес, сра урай» (идиш) – целуй меня в жопу и кричи: «Ура!».


� Перо (по фене) – особым образом заточенный укороченный австрийский штык. К нему полагалась наборная, из разноцветных кусочков плексигласа ручка с усами. Иногда, в особо козырных случаях, плексиглас перемежался пластинами из слоновой кости, сорванными с клавиатуры рояля «Бехштейн». Потому что во всём должна присутствовать музыка. В данном случае – музыка смерти.





� Шоссе, ведущее в исторический город Бар, где произошла Конфедерация 1644 года.


� Курятник (по фене) – рот. 


� Шнифера (по фене) – наиболее квалифицированные домушники. Профессора квартирных краж.


� Балерина – отмычка.


� Абакумыч – любовно и искусно изготовленная фомка.


� Деньги.


� Шмель (по фене) – кошелёк.


� Стиры (по фене) – игральные карты.


� Чувиха (по фене) – барышня.


�   В результате пития абсентов питейщикам положено было (по закону жанра) острой бритвой отрезать себе правое ухо (аки тебе Ван Гог, – ах, ах, ох, ох!) а дальше – в порыве аскетического романтизма тут же отрезать самому себе  мэдэбэйцелы, дабы не впасть в соблазн обладания популярной проституткой Нинкой Бубновой (пятнадцать лет), эротично, сексуально и орально сосущей хуи налево и направо на центральном кладбище города Винная Ницца. Прямо на памятниках и могилах сосущей в упоеньи и самозабвеньи. Потому что она, эта блядь и сволочь Нинка Бубнова, после горячо отсосанного хуя, нагло, и тут же на месте обещала изменить тебе с другим! Тебе, единственному и неповторимому, блядь ты такая, проститутка Нинка Бубнова, путана, ёбаная в рот, безнравственная и неповторимая!


� Бздо (по фене) – страх. Отсюда – запах адреналина. Очень вонючий.


� Как пишут современные исследователи, марвихеры – аристократы воровского сословия, его кронпринцы, курфюрсты, князья, герцоги, мэры, пэры а также действующие академики РАБН.


� Бура (тридцать три) – крайне интеллектуальная картёжная игра.


�  «Блядь, на хуй, блядь!» - типичная формула данного словообразования.


� Л. И. Брежнев. Речь на ХХIX съезде хлопкоробов Латвии. М., Политиздат, 1975, стр. 3.


� Л. И. Брежнев. Речь на XXXI съезде хлопкоробов Латвии. М., Политиздат, 1976, стр. 11.


� Авоська (автор названия Аркадий Райкин) – специфическая сетка, сплетённая из каких-то верёвочек, в которой носили, преимущественно, пищпродукты. Один из её основных недостатков состоял в том, что на ней невозможно было написать Marlboro.


� Специалисты по научному коммунизму и здесь напутали. На самом деле, Сефирот – множественное число от Сефира (сфера, сапфир), воплощающего в себе мировую гармонию. См.: «Иллюстрированная энциклопедия символов», М., 2003, С. 585.


� Базлать (по фене) – разговаривать.


� Профессор не употреблял устаревающее слово «мусорá», считая его некрасивым и безнравственным.











� Запрещенный в СССР джаз втихаря переписывали на твёрдых плёнках рентгеновских снимков и в таком виде распространяли. На просвет, на этих «пластинках» виднелись кости поломанных рук, ног, грудных клеток и, даже, черепов. Именно таким образом Дизи Гиллеспи и Чарли Паркер внедрялись в сознание представителей давно уже ушедшей в прошлое советской, многочисленной межнациональной общности, называемой «простой советский инженер».


� Никита Сергеевич Хрущёв, выдающийся политический деятель планетарного масштаба, основоположник движения битников. Он так сильно бил туфлёй по трибуне ООН, как до него не бил никто. «Я вам покажу кузькину мать!» – возглашал он громовым голосом на всё человечество. Именно поэтому битники всего мира объявили себя детьми Матери Кузьмы.


� Стасов – чемпион Олимпийских игр тех времён. Единственный штангист мира, который не пердел, когда победоносно выталкивал наверх 250 кг.


� «Эти глаза, напротив, – калейдоскоп огней!», – песенка была такая.


� Региональный сходняк паханов.


� Егор ошибся. Надо – в Колизее.


� «Я первичный (центральный член), а природа (среда) вторичный (противочлен)» (R. Avenarius. "Bemerkungen zum Begriff des Gegenstandes der Psychologie" в "Vierteljahrssehrift für wissenschaftliche Philosophie", <<#36>> Bd. XVIII (1894) и XIX (1895),  -- концепция Авенариуса, вызывающая особое раздражение автора «Материализма и эмпириокритицизма». Ибо вождь считал, что «природа может быть понята только через самое природу, что необходимость ее не есть человеческая или логическая, метафизическая или математическая, что природа одна только является таким существом, к которому нельзя прилагать никакой человеческой мерки…». (Полнсобрсоч, т. 28, стр. 111). Стало быть – существо, природа, это Всевышний, но только он… – женского рода? А может быть, природа это – диавол?..





� E. Mach. "Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit". Vortrag gehalten in der K. Böhm. Gesellschaft der Wissenschaften am 15. Nov. 1871, Prag, 1872, S. 57-58.





� «Аbgehoben – технический термин» у Авенариуса, в смысле: дошел до сознания, выделился. Далее Ильич ограничивает действие этого термина «посредством экономической системы Маркса и материалистической теории истории... Посредством понятия прибавочной стоимости "субъективно" "истинное" в марксовом миросозерцании находит свою "объективную истину" в теории познания "экономических категорий", - обеспечение начальной ценности завершено, метафизика получила задним числом критику познания». Полнсобрсоч, т. 18, стр. 384-386. «Ну не ёб же твою мать!» - воскликнем мы, восхищаясь.


� «Кунилингус» - научный термин, не встречающийся в трудах Авенариуса и Маха.





